СЕЛЕНА ТРОЯНСКАЯ
роман-триптих

в виде морской раковины о двух створках,
внутри которой покоится жемчужина

Светлой памяти Анечки

и это единственная вендетта

которую я могу себе

позволить

/вид закрытого романа-триптиха/

КЭЛ

· Молодой человек, могу я угостить вас пивом?

Молодой человек пожал плечами.

· Вы пьете «Миллер», «Гёссер», «Хольстен», «Амстердам», «Стелла Артуа», «Ловенбрау», «Старопрамен» или предпочитаете Россию?

· Сейчас я думаю о клинском «Самурай», потому что у меня такое настроение.

· ?

· Вспоминается Клин, Чайковский и почему-то фильм «Табу».

Она сидела на лавочке перед апрельским закатом в сквере памятника героям Плевны: молодая писательница в сером вельветовом плаще от Тома Тейлора, в расклешенных джинсах, в тёмных очках и бандане. Ее постоянно путали с мальчиком – хорошеньким мальчиком лет двадцати. 

Он увидел его издалека, когда выходил из бара «Федор» после достойной дозы красного абсента, и подметая улицу своими желтыми вельветовыми штанами (вельвет был в большой моде), взмахнув черной волнистой прядью длинных волос, подплыл к писательнице и предложил ей пива, дотронувшись до бороды своей большой ладонью. Он выглядел московским клошаром или художником – чистым, но подчеркнуто небрежным.

А потом, покупая «Самурай» в магазине за сквером, пока она сидела и ждала его на лавочке, он понял, что она – не мальчик.

· Вас как зовут?

· Максим.

· А меня Анечка, – сказал художник-клошар и женственно поправил длинные локоны.

· Да… Ты похож на Анну Ахматову – особенно в профиль :–)

· А почему Максим?

· Потому что мы сидим в ЭТОМ месте и тебе показалось, что я мальчик, и еще потому что когда мама носила меня в чреве, она безумно хотела мальчика, и придумала ему имя, и говорила животу, что воспитает Максима, как настоящего мужчину, и он никогда не будет предавать женщин, как предавали ее, и будет носить их на руках, и молиться им, и любить их, как положительные герои классических романов, и эти сказки-романы станут явью. А родив девочку, очень расстроилась, сказав себе вслух: еще одна мученица вылезла на свет божий.

· Во тьме этой ужасной истории о том, как зомбируют детей еще в чреве матери, вы не выглядите подавленной. Наверное, воплощаете классические романы в жизнь? (он не сказал ей, что под черными очками у нее печальный взгляд – светлый, но печальный)

· Зимой у меня случилось большое горе, после которого я стала блаженной зияющей ПУСТОТОЙ уже окончательно. И теперь самое главное удовольствие в моей жизни – гулять по весенней Москве и чувствовать себя совершенно освобожденной. Я как будто стала солнцем, которое одинаково светит всем и одинаково равнодушно ко всем. Ты понимаешь меня?

· Я тоже люблю восточную философию – она самая совершенная для нашего безумного времени, в котором ничего не остается, как только раствориться.

· Спасибо за пиво. Хочешь? Что-то больше не лезет. – И девочка-Максим отдала клошару почти полную бутылку.

И когда закат упал на сквер и стало холодно, они пошли куда глаза глядят по Китай-городу, и выплыли на Лубянку, и присев в кабачке на Рождественке под таинственным названием «Маска», долго слушали, как друг писательницы – худенький пестрый мальчик, уже семь лет безнадежно влюбленный в бэк-вокалиста Пугачевой – поет «От боли я пою» и «Вечную любовь» Азнавура, даря нежную тень своей грустной и светлой улыбки.

Когда они вышли из «Маски», Лубянская площадь уже почти тонула во мраке ночи, если бы не свет рекламных огней и искусственных лун, создающий эффект нереальности всего материального – эффект очень нужный затем, чтобы вдруг не начать относиться к жизни всерьез и всегда читать ее как сказку.

· Я живу на Преображенской площади, – сказала вдруг писательница и хлебнула пива.

· А я ночую на объекте.

· ?

· Да.

· Ты кто? Художник?

Писательница спросила это не оттого, что он выглядел как художник, а оттого, что просто хотела поколебать ночной воздух.

· Я – никто.

· А… Понятно: «И имя мое никто…»

· Да-да.

· На каком объекте?

· Вообще, я живу у тети. Родители мои в другом городе.

· Твоя тетя и есть объект?

Анечка густо рассмеялась и тряхнула вороной волной волос.

· Когда я долго меряю одежду у зеркала перед тем как идти к своему Лучику и брызгаю духами за мочками уха, моя тетя делает тошнотворное лицо и нудно твердит, что профессор химии (она – профессор химии) не потерпит в своем доме бородатую бабу.

Анечка опять рассмеялась, и писательница подумала, глядя в перспективу Лубянского проезда, что мечта ее будто сбылась – перед ним стоит Ахматова в новом воплощении. Это, конечно, было немножко смешно, но она… то есть он настолько походил лицом на эту великую женщину русской поэзии, что могла закружиться голова.

· Мне надо идти. Скоро метро закроется. Хочешь пойдем ко мне – у меня две кровати.

Писательница никогда не приглашала к себе в дом малознакомых персонажей, но Анечка вызвала у нее какое-то трогательное чувство сообщничества, какое бывает у людей, делающих одну и ту же духовную революцию :–)

· Нет. Спасибо. Я на объект.

· А… Я поняла. Неопознанный Летающий Объект – НЛО.

· Я работаю монтажником. На большой высоте вставляю громадные стекла, и делаю другие интересные мне вещи, и смотрю вниз на маленьких прохожих, похожих на деловитых муравьев. А ночью, чтобы не идти к тете, приезжаю на объект, где днем работал, и сторож пускает меня спать на полу, застеленном вчерашними газетами.

· А тебе удобно спать на полу, застеленном вчерашними газетами?

· Вполне. Я привык так спать еще в бункере.

· Где?

· В лимоновском бункере. Раньше я жил там и даже вступил в НБП, чтобы не лишили кайфа наблюдать весь этот организованный хаос:–)

· Знаешь, при этом ты выглядишь довольно чисто, будто спишь не на полу, а на небе.

Писательница улыбнулась озябшими от холодного пива губами и подумала, что встретила очередного сумасшедшего, которые толпами бродят по столичным улицам и в лучшем случае разговаривают сами с собой, а в худшем – пристают к прохожим. Анечка как будто уловила ее мысли и отвечая ей бородатой улыбкой сказала:

· Я не сумасшедший. Я такое же, как и ты – призрачное и счастливое дитя потерянного поколения семидесятых… Я чистый, потому что мне стирает мой Лучик.

· Что же ты не живешь с ним?

· У него очень строгий отец.

· Бедные, бедные мальчики. Со всех сторон «враги»: твоя тетя, его папа… :–)) Кто следующий?

· Да… Какие-то революционеры и Охранка :–)… Но это все КЭЛ! (Анечка наконец употребила слово, которое было для нее рефренным определением и отрезанием от себя всего того, что каким-то образом начинало ее заморачивать)

И тогда писательница, будто услышав явочный пароль или магическую мантру, взяла Анечку за руку и повела за собой в метро, действуя словно сомнамбула и как будто ощущая не только благословение Сомы – индийского бога Луны, любимого ею чуть больше Шивы, но и едва понятую и незримую общность их причудливых судеб.

Утром, в час Дракона, они пили чай, подняв жалюзи в большой кухне писательницы в ее квартире-мастерской, которую она снимала на Преображенской площади близ белой церкви Ильи Пророка семнадцатого века. Писательница никогда не вставала рано, и друзья, зная об этом, только в редких и важных случаях звонили ей на мобильный раньше полудня, но этим утром она услышала будильник, который завела Анечка, чтобы проснуться на работу. Когда мобильный Анечки громко пропел треском цикад, писательница открыла глаза, не понимая, где она и почему поют цикады, и лежа под одеялом, сонно наблюдала, как Анечка плавно покинув свою узкую кровать у окна, медленно и дорожа каждым движением убирает постель, sosредоточенно разглаживая каждую складочку, как будто от этого зависит ее жизнь, и тогда писательница поняла, что в ее мастерской поселился самурай. Повернув голову к японским гравюрам, висящим над ее кроватью, она тихо произнесла:

· Доброе утро.

· Прости. Мой будильник тебя побеспокоил.

· Ошибаешься. Он просто меня разбудил. Меня с некоторых пор уже ничто не беспокоит – все шумы, движения и шорохи отскакивают от меня, как от стены, и я не чувствую ни малейшего раздражения.

· Тебе никогда не казалось в таких случаях, что ты умерла.

Анечка села в кресло и уставилась на стриженую ежиком тёмную голову писательницы, выглядывающую из-под одеяла. И не получив ответа, который ей был не нужен, добавила:

· Вчера была бандана, а сегодня – ежик. Сейчас я тихо выйду, а ты будешь спать дальше и когда проснешься, подумаешь, что тебе приснился странный сон.

· Так оно и будет. Только давай выпьем чаю перед моим сном.

Писательница встала и чернея изящным папоротником, выколотым кольцом змеи кундалини на правом плече, поставила чайник с малахитовой дугой ручки.

· Папоротник – это на счастье. Ты знаешь? – Анечка из комнаты разглядывала татуировку.

· Не знаю.

· Красиво.

· Память о Коктебеле.

· Там действительно так хорошо, как говорят?

· О да…

По желанию Анечки они пили зеленый чай с жасмином, который писательница хранила для гостей, сама предпочитая черный.

· Как-нибудь я расскажу тебе, что я там видела.

· Да. Хорошо… Мне пора.

· Если не будет желания спать на вчерашних газетах, можешь прийти сюда.

Анечка нахмурилась и после паузы, как будто опять прочитав случайные мысли писательницы о том, что ей наверное следует быть осторожнее, чтобы не подумали, что она неосторожна :–) сказала на прощанье:

· Неужели ты не боишься меня. Моя борода такая страшная. А если я ограблю тебя.

· Я ничего не боюсь.

· ?.. Так говорят люди, которым нечего терять.

· Так оно и есть. Я снимаю эту квартиру всего три месяца, и если хочешь, можем делать это вместе: ты понравился мне. У меня даже возникло чувство, что мы – одной крови. Так было в моей жизни считанные разы. Это ощущение очень ценное, потому что редкое. Запиши на всякий случай мой телефон.

Вечером Анечка пришла усталая, как после пыток, и объяснив что они сдают объект и очень много работы, сразу улеглась спать, предварительно положив на кухонный стол пачку долларов.

· Это все, что у меня есть. Я буду сам платить за квартиру, потому что она мне понравилась. И ты мне понравилась. Можешь откладывать или тратить – твое дело. Только одна маленькая просьба…

· ?

· Мой Лучик изредка будет приходить сюда.

· Ты можешь приглашать сюда своих друзей когда угодно. У меня нет никаких трудностей на этот счет. Я с удовольствием познакомлюсь с твоим Лучиком. И знай: если бы ты был обычным мужчиной…

· Ты хочешь сказать, что тебя не интересуют мужчины.

· Я не договорила: если бы ты был обычным мужчиной или необычной женщиной – твое присутствие здесь в качестве жильца было бы невозможно.

· Понятно. Это твой монастырь, а я – странствующий пьяный дервиш, случайно забредший на тихое мерцание твоей лампы. 

· :–)

Анечка быстро доела свой ужин и сонно двигая веками спросила, как будто и не спрашивая, совсем не пользуясь вопросительной интонацией, и было непонятно, то ли она утверждает то, что спрашивает, то ли ответ ей ничуть не интересен.

· Я помню, ты говорила о каком-то горе в тот день, когда мы с тобой познакомились.

· Любое горе так же смело можно назвать и счастьем – и наоборот. Об этом я расскажу тебе, когда ты будешь менее усталой – это долгая история. Я тоже хочу спросить тебя: зачем ты затронул меня в китайгородском сквере, когда спутал с мальчиком, если так любишь своего Лучика?

· Не знаю. Я почувствовал очень ясный внутренний импульс, что мы сможем помочь друг другу. А я доверяю своим импульсам.

· У меня был сильно жалкий вид?

· У тебя был вид худенького чистого котенка с печальными глазами, гордо убежавшего от мира и умирающего на незнакомой лавочке оттого, что он чем-то неизлечимо болен. Или думает, что болен.

Анечка, не следя за ответной реакцией, плавно встала и быстро приняв душ, легла спать:

· Спокойной ночи. Завтра я привезу свои вещи от тети – всего одна сумка.

И писательница задумалась о том, что клуб, где она работала, недавно закрыли и что рекламный сайт этого клуба, за который она только и успела, что взять предоплату, теперь не нужен, и что Анечка была права, несмотря на блаженную ПУСТОТУ, пленившую ее навсегда. И последнее о чем она подумала, укладываясь под гравюрами и перед сном медитируя на плавающих по кругу светящихся рыбок в маленьком китайском аквариуме, что надо непременно познакомиться с Лучиком.

Когда они втроем наконец встретились, чтобы провести ночь, в клубе «Душа и Тело» пела Лайма («…Ты помнишь: плыли в вышине и вдруг погасли две звезды? Но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты…» :–( И писательница уже давно поняла, что в ее жизни случилась очередная тройка. Лучик был маленький и худой, с большими лучистыми глазами – синими, как Средиземное море. Он заехал на Преображенскую площадь и сунув в холодильник большую замерзшую курицу, угнездился в кресле и попил чаю, пока Анечка долго наряжалась в клуб. 

Под утро они вернулись домой на такси, предварительно купив пива и минеральной воды, и писательница уступила им свою широкую кровать под японскими гравюрами. И уже проваливаясь в рассветный сон, она заметила, что никаких характерных звуков с ее большой кровати не долетает: неужели такие же сумасшедшие, как и мы когда-то… – подумала писательница и заснула.

На следующий день Лучик приготовил замечательный завтрак: какие-то причудливые салаты из свежих помидоров и моркови, солянку с грибами, и позавтракав с Анечкой и писательницей, которая в тот день изменила привычному геркулесу с бананами, ускакал по своим делам. Анечка долго держала его в объятьях в тёмной прихожей, они что-то шептали друг другу и не могли расстаться. Маленький Лучик снизу проникновенно, влюбленно и отдохновенно смотрел в глаза высокой Анечке, и писательница снова подумала, что любовь не зависит от пола – она, как мягкое облако, как солнце, живет над ним, как будто над землей, и проникает в сердца не спрашивая и без оглядки на возраст, национальность, пол и даже принадлежность к человеческой расе.

Вечером писательница долго стирала зимние вещи и развешивала их в ванной, пока Анечка в кресле листала ее тексты. Потом писательница села в другое кресло рядом с Анечкой и в мягком свете китайских рыбок долго медитировала на ее ахматовский профиль.

· У тебя прекрасная проза. Почему она до сих пор не издана.

Это опять был вопрос без интонации.

И Анечка, не получив ответа и зная его, продолжила:

· Наверное, издатели тебе говорят, что это не коммерческое. Впрочем совершенно не важно, что она не издана и еще менее важно, что говорят издатели. Так ведь?

· Да. Но моя самореализация не только в моих текстах, но и в обратной связи с читателем. А как я его найду, если это не издано?

· А зачем тебе обратная связь? Ты что сама не видишь, что это красиво. Вот например – такая музыка: 

…вожу с собой Луну напротив снов, оттачивая стиль, мечту и ящик без Елены. ночной портье посапывает днем когда лечу по новой черной ленте на крыльях нежелания. я как Гаврош, и я не жду тебя как пулю – как время говорливых и слепых, немых и зрячих застигло нас врасплох, и мы ушли в различья – ты говоришь не видя – я молча посмотрю – существование в столь непохожих ипостасях приносит лишь свободу, благоухает сладкой раной, и женщина жемчужиной летит из рук своих когда исходит ночь осенним сердцем…

Писательница услышала слово «нежелание» в собственном тексте.

· Анечка… Я хочу спросить тебя.  

· Хотя знаешь, может, ты и права: в том, что они лежат в столе, есть какой-то эгоизм.

· Я хочу сказать… Пожалуйста, не стесняйтесь меня. Это все равно, что стесняться кошки или комнатного растения. Можете заниматься любовью, сколько хотите – я в отличие от других людей не имею к этому больше никакого отношения, поэтому мне все равно.

Анечка была крайне удивлена.

· Но нам не надо ею заниматься – она всегда в каждом нашем движении: мы просто лежим рядом. Можем обняться. Я могу взять руку Лучика в свою и уснуть, чувствуя тепло его пальцев, он может дотронуться до любой части моего тела, и в этом будет столько души, сколько никогда не будет в обычном механическом проникновении.

Писательница чувствовала себя так, будто она вдруг пришла в дзэнский монастырь за откровением и мудрый учитель вместо слов дал ей по голове палкой – и она внезапно увидела мир другим.

· После того, что случилось зимой, я думала, что осталась одна в этом мире такая…

· Какая?

· Увечная.

Анечка рассмеялась и ласково посмотрела на писательницу.

· Увечная?

· Ну да.

Они смеялись уже вместе и не могли насмеяться, как будто сначала их щекотали, а потом обкурили кораблем конопли.

· Так что же случилось зимой.

· Скоро ты захочешь спать, потому что завтра тебе на работу. Это долгая история.

· А какая не долгая? Расскажи о Коктебеле.

· ОК… В Крым я поехала не просто отдохнуть. Мой отец – родом из Алушты. Я никогда не видела его, и не было никаких фотографий, потому что он бросил маму, когда я была еще в животе, и меня с полутора лет воспитывал отчим – его я и считаю своим настоящим отцом. От кровного отца к моим зрелым годам осталась только одна мятая бумажка из маминого старого блокнота с его алуштинским адресом. И вот два года назад я с другом покатила в Крым, и перед тем как попасть в Коктебель я не могла не заехать в Алушту.

Анечка замерла в кресле прикрыв глаза, как черная громадная дремлющая птица.

· Мы долго искали дом. Там был дивный вид на Чатырдаг, правда, седая дымка окутала его из-за пасмурной погоды. И такой живописный нереальный адрес: село Изобильное, улица Речная. Как в сказке. Когда я подошла к его дому, у меня дрожали ноги и все плыло и таяло, словно мир был виден только через разогретый огнем, текущий струями и колеблющийся воздух костра. Через калитку я долго рассматривала двор. Это был типичный южный двор с каменными ступенями на веранду. Весь в виноградных лозах и цветах. Какая-то женщина вышла с ведром воды, и я спросила ее об отце, назвав его фамилию и имя. Она сказала, что этот дом был продан ей уже много лет назад, но напротив живут sosеди, которые были дружны с его семьей, они все знают. Мы повернули головы и перешагнув через маленький Стикс, струящийся по желтой дороге, постучали к sosедям. Вышла сухонькая старушка и представилась бабой Адой, а когда узнала, что я дочь Евгения Петровича, сразу же впустила нас во двор. Мы сели на деревянную лавочку в тени винограда. Тотчас вышла дочка бабы Ады и они с горящими глазами, наконец почувствовав себя героями «Санта-Барбары» или какого-нибудь бразильского сериала, стали перебивая друг друга рассказывать об отце.

Тут Анечка встрепенулась и воспользовавшись паузой спросила:

· Ты не сказала важного: по какой причине он бросил вас с мамой… Точнее, маму и ее живот… Точнее, маму и тебя в ее животе.

· Не знаю. Но ужас не в этом – моя красивая мудрая мама никогда не боялась остаться одна. Ужас был в том, что он отрекся…

Анечка сидела, как статуя, в ожидании продолжения.

· Его мать была учительницей русского языка и литературы и, со слов бабы Ады, знала всю русскую поэзию наизусть… Отец… (мне очень трудно называть его отцом, но так короче, чем имя и отчество… Ты должна понимать, что я употребляю это крайне условно) Отец сделал к сорока годам блестящую военную карьеру и дослужился до полковника на Байконуре, мечтая о генеральском чине, а потом начался кошмар…

Анечка широко открыла глаза и блестя их черной бархатной влагой, внимательно слушала писательницу.

· Всю семью начал косить мор…

· Какая-то новая «Илиада».

· Хуже.

· А зачем тебе вообще понадобилось его видеть. Только для того чтобы убить.

Анечка зло засмеялась.

· Знаешь, совсем нет. Я всего лишь хотела посмотреть на него, посмотреть в его глаза, сказав, что я соцопрос или водопроводчик :–) Но даже этого мне не удалось: они все умерли, очень быстро, один за другим. Сначала умер дед – гадил на унитазе и что-то случилось с сердцем, потом почти сразу бабушка (опять называю ее так условно) – та самая учительница, которая знала всю русскую поэзию, но наверное там не было написано, что отрекаться от СВОИХ детей не очень поэтично :–)

· Прости… Перебью. Скажи: а она знала о том, что ты родилась.

· Конечно. Когда я вылезла на свет божий, моя любимая крестная, как истинная «доброжелательница», зачем-то без ведома мамы подсмотрев у нее в блокноте адрес, отправила большое письмо его матери в Алушту, чтобы торжественно объявить, что у нее родилась внучка :–)

· И что она?

· Ответ был крайне бесчеловечным. Это письмо, написанное аккуратным учительским каллиграфическим почерком, до сих пор хранится в моей шкатулке у мамы (она имела неосторожность в свое время не сжечь его). «Бабушка» не нашла ничего умнее, как ОТРИЦАТЬ ОТЦОВСТВО СВОЕГО СЫНА – видимо, с его слов или по обоюдному с ним согласию. Так с тремя петухами они отреклись от собственной крови. Оскорбленная гордая мама сильно ругала крестную за письмо и долго плакала.

· «Москва слезам не верит».

· Да. Истории похожи. Только у моей конец ужасней. Его мать умерла в страшных муках на руках у бабы Ады от сильного воспаления легких, которое скрывало рак, и умирая, так и не открыла (Полина, как ты могла!?! – возмущалась баба Ада) страшную тайну незаконнорожденной внучки. Потом умер отец… Вернее, исчез…

· ? Ты рассказываешь как будто ужасную сказку – неужели так бывает.

· Он решил служить в украинской армии и жить в Крыму. И вот, отметив новый год в Евпатории, он со своим дядькой на резиновой лодке 2 января, оставив жену в домике на берегу, поплыл охотиться на уток в каких-то черноморских далях. И когда через несколько минут его жена вышла из домика, она не увидела ни лодки, ни мужа, ни дядьки, ни уток, а только земную пейзажную пустоту вечного и неизбежного возмездия. Кара божья – это же не что иное, как энергетический закон бумеранга, который увы не имеет исключений. Жена подняла панику, и вызвали военные вертолеты, которые двое суток летали над заливом в поисках лодки, но так и не нашли.

· И на берег не вынесло?

· Представь себе – нет. Не вынесло ничего: ни лодки, ни тел – НИ ЧЕ ГО.

· Как романтично. Испарился, как Экзюпери.

· Баба Ада сказала: ходили упорные слухи о том, что его убрали.

· ?

· Он был полковник ракетных войск… Однако это всего лишь досужие домыслы, которые всегда, как выхлопные газы – небо, окутывают тайну любви и смерти.

· А кто же умер следующий?

· Потом умерла его жена. Через год после его исчезновения. Баба Ада сказала, что у нее начались какие-то ужасные психические срывы в связи со всей этой историей. Она даже чуть-чуть повредилась рассудком, а потом болела, болела и стаяла, оставив двоих дочерей. Младшая была совсем маленькая.

· А где они теперь?

· Не знаю.

· «Три сестры».

· И не говори. Это «бабушка» начиталась классики :–)

После минутной паузы Анечка произнесла свою мантру:

·  Все это какой-то КЭЛ!

Китайские рыбки медленно плавали по кругу маленького светящегося аквариума, и Анечка, потрясенная этой историей, долго молчала, крепко стиснув кресло руками и глядя на рыбок туманным взглядом. Писательница почувствовала редкое и уже почти не возникающее желание затянуться хорошей сигаретой, которое быстро испарилось, когда она вышла в кухню поставить чайник.

· Знаешь, баба Ада так прониклась: она вынесла нам большой красный тазик громадных спелых персиков и маленькую черно-белую свадебную фотографию – единственное, что у них было.

· ?

· Свадьба отца. Он сидит за накрытым столом в тёмно-сером костюме и в галстуке, с цыганским смуглым лицом (у них были молдавские корни), рядом невеста в белой фате. У нее очень русское курносое лицо и светлые волосы (в противоположность маме – брюнетке итальянского типа). Он держит бокал с черным вином и улыбается. Совсем как я.

· Похожа?

· Ужасно. Даже баба Ада поразилась сходству, поэтому сразу открыла калитку.

· Ты показала маме фотографию?

· Да. Она выслушала все это и сказала только одну фразу в стиле своего неистребимого атеизма, куря в потолок: Да… Я не верю в бога, но он все-таки есть. Она это сказала совсем бесстрастно. Равнодушно. Она не верит не только в бога, но и в сладостность мести.

· А ты? Что ТЫ вынесла из этой истории? Как ты ее чувствуешь?

· Я  думаю, что все всегда платят свою цену. И еще то, что я всегда хотела умереть как отец. Чтобы не было даже могилы. Просто стереться. Исчезнуть. И никогда не лежать в этом безобразном гробу… 

Поев сладких персиков, мы поехали в Коктебель и продегустировав десятки сортов вин – белых розовых и красных – все две недели пили замечательное тёмно-красное крымское вино «Черный полковник» – оно оказалось самым вкусным. С экзотическим привкусом миндаля. Иногда чтобы усилить вкус мы покупали миндаль стаканами и ели его с вином. Еще в Коктебеле очень красивая набережная – балаганная, как Старый Арбат, и голубая мастерская Волошина с видом на его профиль на Карадагских скалах. Милый дикий пляж, где продают соленые-соленые креветки, вяленых катранов и украинское пиво и под ногами лежат оранжевые сердолики, а слева покоится мыс Хамелеон и возвышается крутая почти лысая гора со змеиной тропинкой, где наверху под большой плитой лежит Волошин с женой и открывается головокружительный вид на Коктебельскую бухту. Еще на вершине горы есть крест, выложенный голышами – я помню, даже легла на него по контуру и окунула лицо в траву. И потом мы долго сидели на каменном диване, что стоит у вершины и ели сладкие мелкие персики – совсем не такие, как были у бабы Ады. И еще когда ныряешь в Лягушачьей бухте у больших черных скал, похожих на сидящих жаб, можно найти громадные розовато-оранжевые раковины и посмотреть на подводный мир, очень похожий на этот маленький китайский светильник. А возле Золотых ворот я прыгнула в бирюзовую воду вниз головой и загадала желание – я даже не помню какое. Потому что у меня их нет.

Анечка, щурясь, пристально посмотрела на писательницу, которая с трагическим лицом беспечно перечисляла коктебельские красоты.

· Это и все, что ты хотела мне сказать?

· Нет. Не все. Там еще есть кафе «Богема», где декадансный интерьер и в лодочках подают салаты из мидий и рапан, от которых потом всю ночь страшный понос.

Анечка хохотнула, а потом лицо ее приняло зловещее выражение и она грозовым тоном опять требовательно повторила вопрос, и писательнице показалось, что это был единственный вопрос, ответ на который действительно интересует Анечку.

· Да. Я хотела тебе сказать… (писательница принесла зеленый чай в большой чашке с яркими оранжевыми цветами и поставила перед Анечкой) Я хотела сказать тебе вот что: ПО СТА РАЙ СЯ НИ ЗА ЧТО И НИ КОГ ДА НЕ ОТ РЕ КАТЬ СЯ ОТ СВО ИХ ДЕ ТЕЙ.

Слова, звеня и тая, на секунду повисли в полутёмной тишине комнаты, и вспугнув их как воробьев, которые вмиг упорхнули в небо, на полу зазвонил телефон.

Была уже глубокая ночь.  

Анечка показала глазами на желтый старый аппарат, разорвавший тишину, и ушла в ванную. И писательнице ничего не оставалось, как взять трубку:

· Я слушаю.

· О, простите, что так поздно. Мне срочно нужен Андрей для одного очень важного дела. Я его родная сестра. Звоню из Берлина.

· Он кажется купается… Сейчас я позову его.

· Не стоит. Я перезвоню ему позже. Разрешите, я поговорю с вами. 

· Конечно.

Голос у Анечкиной сестры был молодой и решительный, и писательница вспомнила, что Анечка что-то рассказывала о том, что у нее есть младшая сестра и она теперь живет в Берлине.

· Знаете, мы с мамой очень беспокоимся об Андрее. Он как-то странно живет, не по-человечески… Мы так рады, что вы теперь вместе. Пожалуйста, забирайте у него все деньги и не давайте ему пить.

Писательница недоуменно подумала, что все это выглядит так, как будто ее нанимают в няньки.

· А что, какие-то проблемы?

· Знаете, ходили ужасные слухи, что он – гей-проститутка… Деньги у него держатся ровно один день, а что касается алкоголя – это большая проблема.

· Вот как? Я не заметила.

· И слава богу… Он говорил вам, что я собираюсь приехать в Москву через месяц?

· Кажется, нет.

· У вас можно будет остановиться?

· Безусловно.

· Андрей говорил мне, что вы – замечательный человек. Редкая женщина. Его никогда не интересовали женщины, к нашему с мамой ужасу. И если у вас все хорошо – мы с мужем купим вам эту квартиру. Она вам нравится? 

· …

· Алло! Алло! Пожалуйста, узнайте у хозяйки, сколько она за нее хочет, если она готова ее продать. Господи, лишь бы он не гнил как раньше. Все эти мальчики, этот мрачный Игорь, другие… Их больше нет? 

Писательница подумала, что слышит эти слова от молодого существа, которое живет в одной из европейских столиц, где с завидным постоянством проводят Парад Любви и где даже мэр – гей. Писательница не знала, как вести себя дальше, ясно понимая, что сначала нужно поговорить с Анечкой, и рука, державшая трубку, вспотела, и пот толстыми каплями стал капать на пол, и пауза подозрительно затянулась, и тут из ванной вышла Анечка и буквально спасла писательницу, схватив мокрую трубку:

· Да… Это я… Да… Конечно… Будем ждать тебя… Сообщи, как возьмешь билет – мы встретим тебя в Шереметьево… Да… Обсудим… Пока…

Писательница вытирала мокрые руки о джинсы и ждала комментариев. Анечка сказала:

· Какая я дура! Совсем забыла тебя предупредить, что может звонить сестра.

· Она как тетя?

· В том-то и дело. Что она тебе говорила.

· Много чего. А что ТЫ ей говорил обо мне?

· Я сказал ей и маме, что встретил женщину своей мечты и хочу на ней жениться.

Писательница ждала привычного взрыва густого хохота, но Анечка сидела в кресле – серьезная как на исповеди и только немного нервно поглаживала бороду.

· Она выразила желание купить нам эту квартиру.

· Неужели?

· Все это странно, странно… Она в действительности так богата, что предлагает это запросто, как будто речь идет о пачке сигарет? (писательница не захотела озвучивать свои мысли о том, что после нелепых реплик сестры стоило усомниться в здравости ее рассудка:–)

· Знаешь, я очень люблю свою сестру, но скажу тебе честно: она очень дорого продала свою йони… Одному пожилому берлинскому богатею.

И Анечка засмеялась, и заразила писательницу, и они хохотали долго-долго, пока не свело челюсти.

· О господи… Анечка… Хватит… Хватит меня смешить… Уже глубокая ночь… Тебе завтра на работу… Я никогда не могла продавать свою йони… Поэтому у меня ничего нет…

· Что она тебе говорила.

Они перестали смеяться, и неожиданно для самой себя писательница спросила:

· Анечка, а ты хотела бы жить в этой квартире с Лучиком?

· Конечно. Об этом можно только мечтать… И с тобой. Давай правда поженимся.

· Зачем?

· Затем чтобы у меня всегда был повод помочь тебе. 

· Но какой от меня прок? Брак мужчины и женщины – это всего лишь купля-продажа йони… Или я ошибаюсь?

Писательница знала, что это не так – не всегда так. Это была попытка узнать, что думает по этому поводу Анечка.

· Ошибаешься. Мне не нужна твоя йони.

· А что тебе нужно? Моя попа?

И писательница вспомнила, как однажды у нее в Москве был друг (его тоже звали Игорь), для которого ее попа была вожделенным, недостижимым раем – она вспоминала об этом с отвращением и ужасом, потому что он был хороший человек и только из-за этого им пришлось расстаться, а потом через год он женился и родил сына, и писательница как-то встретив его случайно, пока он что-то рассказывал ей о семейной жизни, долго крутила на языке вопрос: как же тебе удалось зачать своего замечательного ангела-сына через анус?… Но она была добрая и не спросила.

Анечка ответила:

· Нет. Мне больше не нужны ничьи попы, члены и рты… Летом я жил в Люберцах с Игорем…

Писательница перебила:

· Да-да… Она что-то говорила о нем… И спрашивала…

Теперь перебила Анечка:

· Пожалуйста, если она будет еще спрашивать – скажи ей, что я завязал. ОК?

· Ты боишься ее? Я думала ты ничего не боишься.

· Просто не хочу травмировать маму – она очень религиозна. Она полагает… Вернее будет сказать, они с сестрой полагают, что это ужасный грех, за который бог нещадно наказывает.

· О боже…

Писательница подумала, что ее преследуют люди, которые считают однополую любовь смертельным библейским грехом, и что когда-то – как будто в прошлой жизни – это чуть не свело ее с ума. И вот опять родственники Анечки по какой-то злой иронии заказали небесному ди-джею все ту же заезженную пластинку.

· Когда я летом жил с Игорем…

Анечка широко зевнула.

· «…Стоит только вспомнить это диво, раздирает рот зевота шире Мексиканского залива…»?

· Дико хочу спать, но все же расскажу тебе свою историю.

· У нас с тобой сегодня какой-то Декамерон.

· Игорь был достаточно богат и достаточно любил меня, чтобы покупать мне каждый день любимый абсент и забирать меня на машине с работы…

· Однако ты ушел от него?… Знаешь, если все люди похожи на каких-то животных, то так же можно выделить определенные сказочные архетипы людей. Мне кажется ты и я…

· Одной крови? – Анечка засмеялась и опять зевнула.

· Ты и я – Колобки.

· Мы же худые как плетки. Интересные колобки! Колобки-плетки.

Она снова засмеялась, а потом проведя рукой по лицу, которое вдруг стало серьезным, сказала:

· Безусловно, я поняла тебя: мы от всех убегаем. А почему?

· Почему?

· Потому что все люди хотят секса секса секса. А мы не хотим. Да?

· Ты ушел от Игоря поэтому?

· Каждую божью ночь, каждый божий день, если я не работал, каждый божий вечер и утро он хотел хотел хотел меня, и казалось, что это стало болезнью.

· Ты знаешь, у меня то же самое было с моей художницей. Только я, по своей дурацкой вечной привычке винить во всем лишь себя, думала, что это Я больна оттого что не хочу.

· Вот поэтому я и хочу жениться на тебе, чтобы ты никогда больше не винила во всем себя. Завтра я могу взять выходной и если ты все-таки не против – пойдем в ЗАГС. Лучик все понимает. Он любит мою душу, а не мою жопу, пардон… Знаешь, когда человек говорит, что безумно любит тебя и швыряет деньгами, пытаясь доказать тебе свою любовь, мне становится непонятно: он покупает мое тело или мою душу, чтобы она молчала, крест-накрест залепив свой рот скотчем, когда в мой нежный многострадальный анус ныряет толстый и глупый хуй.

· Интересно, какой у души рот?

Писательница хохотнула и пошла ставить чайник, уже понимая, что никакого сна им не видать.

Анечка задумчиво улыбнулась и замолчала, мечтательно поднимая глаза в потолок.

· О чем ты мыслишь так долго, Анечка?

· Представляю рот души. Наверное, он очень детский, как у детсадовского ребенка.

И писательница вспомнила ночной автобус, и заднее сиденье, и желтые огни фонарей, и глаза встречных фар в окно, и воскресшую Луну, и детский… самый детский… нежнее детского рот своей души…

· А ты о чем задумалась?

· Вспомнила рот души.

· ?

· Это моя обещанная тебе love story.

· Я думаю: какие все-таки мы с тобой сладкие колобки… Желанные…

· Одно из значений моего имени – «желанная». Да… Убегали от чужого желания, и чем больше убегали, тем сильнее оно нарастало… Когда Мэрилин Монро впервые убежала из приюта, где ей ужасно не нравилось, и заметив, как судорожно ее искали, в дневнике родила афоризм: «Если хочешь, чтобы тебя любили – убегай…»

· Что же она не убежала от своих братьев Кеннеди?

· Почему? Убежала.

· ?

· На тот свет.

· А-а…

Анечка задумалась, и писательница продолжила:

· Знаешь, есть вещи, от которых нельзя убежать. Никогда.

И опять вспомнила свою love story.

· Знаю.

· Давай спать. – И писательница залезла под одеяло.

· Давай… Какой же это все КЭЛ! – Анечка сделала движение рукой, словно отогнала навязчивый призрак, а потом добавила:

· И все-таки: пойдем завтра в ЗАГС.

Писательница задумалась прикусив губу, как будто прислушиваясь к своему сердцу в ночной тишине, и услышав его, серьезно сказала:

· Хорошо. Я помогу вам с Лучиком. Я помогу тебе. Я не хочу, чтобы ты ночевал на стройке или выносил недовольства своей гомофобной тети. В конце концов это действительно может быть блестящий брак… Двух людей, мыслящих одинаково по магистральным вопросам жизни… и смерти…

И писательнице пришло в голову, что мысли о смерти одних людей усыпляют, а других, наоборот, лишают сна, и вспомнила Ницше, который когда-то додумался до того, что мысли о самоубийстве и смерти дают невероятные силы жить дальше и успокаивают. Парадокс в стиле Уайльда. Однако всегда настораживал факт, что Ницше сошел с ума, и это делало его фигуру менее привлекательной, потому что человек умирает так, как живет. Особенностями своей жизни он как бы проецирует качество смерти. Процесс определяет финал… – 

сон стиснув объятья поцеловал ее в лоб… – 

Кровать – это живой прообраз гроба… Сон – это самый сладкий кайф, который дарует нам жизнь… Ницше… Уайльд… ЗАГС… Наверное, Ницше сошел с ума оттого что никого не любил… Уайльд и Дуглас… Верлен и Рембо… Рембо… ЗАГС… Почему они все не поженились… Почему нельзя пожениться Анечке и Лучику… Почему нельзя было пожениться нам когда-то… Кто выдумывает эти ужасные запреты… Библия?.. Церковь?.. Высшее духовенство?.. Они вправе считать, что способны судить об истинности и лжи чьей-то любви?.. Я всегда знала: из меня получился бы хороший священник… Я помогала бы людям на исповеди… И никогда не мучилась бы желанием обладать, кроме желания обладать истиной…

И она наконец заснула.

Писательница и Анечка спали в своих кроватях, и снились им храмы, где попЫ венчают Уайльда и Дугласа, Рембо и Верлена, Анечку и Лучика, и писательница держит золотую корону, а потом всё те же веселые попЫ с глубокими глазами долго и тщательно крестят их зачатых в пробирке или взятых из приюта детей.

Сестра приехала через месяц – как раз к регистрации их странного брака. Она была моложе писательницы, высокая как модель, с длинными вьющимися каштановыми волосами и абсолютно кривыми зубами. Она привезла подарки: маленькие деревянные шахматы цвета нездорового человеческого кала с королевами, верхушка которых походила на женскую грудь с грубо перерезанным sosком, а у коней были сильно выпученные как будто от страха или запора глаза; фирменную немецкую одежду для бедных русских, неприятный европейско-эмигрантский снобизм (как вы тут живете!?!) и неистребимое гомофобное настроение: усевшись в кресло перед чаем и листая цветной журнал, наталкиваясь на фотографию какого-нибудь женственного певца, она неизменно кричала:

· Фу-у… Пидор!

На что Анечка с писательницей молча переглядывались, заваривая в кухне чай, и бессильно пожимали плечами.

Когда они втроем на такси ехали из Шереметьево, сестра решила покататься по Садовому кольцу, и ночное светящееся радостными огнями кольцо стиснуло их в своем невозможном и неизбежном круге. У писательницы было дурное предчувствие. Анечка нервничала и все время кусала губы. На Проспекте Мира из окна машины они увидели белую с голубым отливом лошадь – ее вела под уздцы молодая девочка-наездница. Сестра приказала шоферу остановиться и выскочив из машины с маленькой цифровой камерой стала долго фотографировать бедную лошадь, косящую на нее испуганным глазом, а потом приняв модельную позу махнула Анечке, чтобы она вышла из машины, и долго снималась на мемористик, обнажая в широкой улыбке кривые как бракованный забор зубы и как гривой встряхивая волосами, смешно подражая лошади. И писательнице, сидящей в черноте такси и нервно трогающей свой ежик, казалось, что эта белая нереальная лошадь, как в мультике «Ежик в тумане», идущая в полночь по Садовому кольцу за своей наездницей – единственное хорошее, что ждет их с Анечкой от этого приезда.

А через день была регистрация. Анечка завела будильник с цикадами, и по-спартански попив чаю они поехали жениться, одевшись как всегда – в джинсы и свитера. И когда сестра, входя за ними в ничем не приметное серое здание, увидела табличку ЦАРИЦЫНСКИЙ ЗАГС, она только хмыкнула и сказала:

· Я так и знала.

И Анечка добавила:

· Дзэнские цари жениться приехали :–)

И все улыбнулись.

Потом сестра долго снимала на камеру всю церемонию, прошедшую в скромной рабочей обстановке, потому что писательница, выходя в первый раз замуж в свои семнадцать лет (теперь неизменно казалось, что это было в прошлой жизни) уже пережила все сомнительные прелести этого торжества, а Анечке было все фиолетово – неистребимый хиппи сидел в ней всегда и не давал взрослеть, подсказывая замысловатые причуды, которые трогательно веселили писательницу. Она наконец встретила человека, который знал, кто такой Вицлипуцли и как лепили его фигурку из теста ацтеки, и вот теперь эти странные дети решили пожениться, и когда сестра с камерой зашла за тетушку, регистрирующую их брак, и тетушка сказала что-то типа: наденьте друг другу кольца и скрепите ваш брак поцелуем – Анечка робко наклонилась над писательницей и стесняясь сестринской камеры и змеиного немигающего взгляда тетеньки, кротко и коротко поцеловала писательницу, и она подумала, что такого рта как у ее погибшей души нет ни у кого на свете.

И потом, взяв большое розовое свидетельство о браке, они спускались по лестнице вниз и Анечка шепнула писательнице:

· Посмотри внутрь кольца.

И стоя внизу, пока сестра ходила в туалет, писательница сняла серебряное обручальное кольцо и прочитала выгравированную тем самым почерком, каким заставляли в детстве учителя начальной школы медленно писать буквы в прописях, нетленную надпись внутри кольца:



И тут из туалета вышла сестра и подойдя к замершей над кольцом писательнице, громко и радостно сказала:

· Теперь я твоя сноха!

Писательница подняла голову и подумала что ей – этой сестре – очень подходит это слово и что, пожалуй, она так и будет называть ее про себя. И вдруг новоиспеченная сноха увидев кольцо в руках писательницы, хищно и по-хозяйски схватила его всеми десятью пальцами и прочитав надпись спросила:

· Какая Анечка?… Какой Максим?… Вы что – чокнутые?… И почему оно белое?… Андрей! Почему оно белое? Это платина?

И Анечка спокойно и с расстановкой произнесла:

· Дорогая, это шутка. Это просто шутка. Максим – это моя жена. Анечка – это я.

Но, видимо, сноха таких шуток не понимала. Она посмотрела на него тупо, как будто ей показали результаты УЗИ, написанные японскими иероглифами, или она видит китайский фильм без перевода, и нравоучительно сказала:

· Не шутите так. Это нехорошо. – Ей осталось только поднять указательный палец и поводить им в воздухе, как метрономом, отстукивающим ритм, когда кто-то играет на рояле.

И писательница, теряя контроль над ситуацией и как-то тревожась, подошла в магазине к Анечке, где они покупали шампанское странного и вкусного московского разлива под названием «Надежда», которое выпускалось на Садовнической улице – как раз на той, где стоял гей-клуб «Три обезьяны» – наклонила к себе ее черную голову и шепнула в ухо, пока сноха вступая в денежные сношения с продавцами спрашивала их с неприкрытой жалостью и тенью презрения богатых к бедным: как вы все тут живете? А?.. 

· Анечка! Что ты делаешь? Ты можешь все испортить.

Анечка хитро улыбнулась и потом, внезапно нахмурившись, махнула рукой:

· А! Ерунда! Все это КЭЛ.

Писательница строго посмотрела на Анечку и пожала плечами. И тогда Анечка тихо заметила, пользуясь временным отсутствием сестры:

· Твое лицо начинает принимать выражение, как у тех людей, которые проводили опыт над Мюнхгаузеном – не относись ко всему слишком серьезно. Помнишь, что сказал барон перед своим полетом на Луну? Он сказал, что самые большие глупости в мире делаются с серьезным выражением лица.

· Как скажешь.

И писательница натянуто улыбнулась :–(

И потом они поехали на Красную Площадь и распили шампанское «Надежда» прямо из горла у Лобного места на фоне Спасской башни и собора Василия Блаженного. И после пьяная сноха долго корчилась у Мавзолея, пока Анечка снимала ее на камеру.

· Мой Фриц будет доволен! – говорила она и улыбалась в камеру кривыми зубами.

И потом на каком-то из этажей ГУМа они долго ели праздничную пиццу с немереным обилием лука в кровавом томате, и писательница читала свои старые, почти забытые и детские стихи для Фрица в камеру, который не понимал русский, о трех желторотых пьяных птицах, что сидят в решетчатом кабаке и пьют черное вино, как запекшуюся кровь Иисуса, закусывая ее пиццей. Сняв декламацию писательницы, сноха долго и неестественно (как впрочем и все, что она делала) хлопала в ладоши, еще пьяная от «Надежды» и потом, поворачивая камеру к Анечке, говорила:

· Скажите несколько теплых слов великому немецкому режиссеру (она в Берлине училась на режиссера, но пока не сняла ни одного сюжета) Наталье Мандамюллер.

И Анечка, невозможно устав от этого фарса, вяло отворачивалась и что-то невнятно мычала, давая внятно понять, что это уже слишком. Но сноха не унималась. Когда ей наскучили образы Анечки с писательницей, она повернула свою камеру на людей, сидящих в пиццерии и тихо обсуждающих свои дела, и когда камера слишком долго задержалась на каком-то молодом человеке в тёмном пальто, мило беседующем с очень красивой девушкой – молодой человек привстал, и писательнице показалось, что еще секунда и он разобьет камеру снохи вдребезги, но она, повинуясь древнему и неистребимому инстинкту сохранения своего материального имущества, повернула камеру на другие, более мирные жертвы ее режиссерского мастерства. Казалось, это длилось вечно, и когда она наконец устала, и пицца была съедена, и хмель от шампанского стал потихоньку таять, они поехали домой, чтобы разрезать белую розу на свадебном черном торте так же, как какой-то немецкий мастер разрезал sosки на круглых верхушках шахматных королев, и поспать несколько часов перед тем, как идти в ночной клуб.

Ночью они ходили в клуб «Культ», что на Китай-городе, и сев возле экрана, смотрели фильм Энди Уорхола «Девчонки из Челси», запивая его крепко заваренным чаем с большими листьями мяты, плавающими в нем как в тёмном и мертвом аквариуме, и писательница вспомнила свою маленькую родину: зеленый двор с виноградными лозами… граммофонно синеющий в сумерках клематис, как глаза ее души… детскую коляску под густой черешней… тёмное крыльцо… вечерний чай с мятой, сорванной ее душой в саду под деревьями…

А на следующий день случилось то, что писательница не могла вообразить себе даже в самом страшном сне.

Анечка ненадолго вышла в магазин, а писательница поехала по срочным делам к своему веб-дизайнеру, с которым она делала рекламный клубный сайт, и когда вернулась – сноху было не узнать. Она сидела в кресле почему-то в позе лотоса, которая выглядела в ее исполнении так же нелепо, как слова, которые она говорила писательнице, сверкая черными и круглыми как бисер глазами и сминая в руках милую открытку, подаренную Анечке Лучиком в День святого Валентина, где краснело большое червовой масти сердце, в котором как в коконе или прозрачной лампе улыбались обнявшись два мужских обнаженных торса и коряво пламенела надпись, сделанная малиновыми флуоресцентными чернилами: 


· Вы решили свести меня с ума!!! Что это такое?!?

Писательница прекрасно знала, что это такое, и полагая, что Анечка достаточно хорошо спрячет открытку, уже забыла о ее существовании, но она ренессансно краснела у снохи в руках. Писательница взяла себя в руки и спросила, неумело играя дурочку:

· Откуда это?

· Я решила полистать «Тантру» ОШО, которой вы, так сказать, долбитесь, и оттуда выпало ЭТО!!!

Писательница подумала, что надо спасать Анечку до последнего – между тем как сама Анечка сидела в другом кресле, по-птичьи прикрыв глаза и, казалось, совершенно ни о чем не думала.

Писательница взяла в руки открытку и глядя на Анечку сказала:

· Наверное, это какая-то старая открытка-шутка.

· Я сыта по горло вашими шутками!!! – кричала сноха. – Ты что не видишь, что там написана дата? Кажется, сейчас именно этот год, не так ли?!?… Кто такой этот Лучик?!?… И вы будете отрицать, что ваш брак фиктивный!?!

· Он не фиктивный, – только и сказала Анечка и опять заснула.

И сноха багровея от злости и словно сойдя с ума от непонимания, громко продолжила, взорвавшись как «Малыш» над Хиросимой и будто желая стереть с лица Земли писательницу :

· Сука! Трахаешься с ним из-за моих денег!!!… Из-за Германии!!!… Хочешь уехать в Германию?!? Конечно! Кто выдержит эту Москву!… Развод!!! Немедленный развод!!! Завтра же!!!… Как вы тут живете?!? Вы сходите здесь с ума!!! От нищеты! От обреченности! От голода! Боже… Господи… Карету мне! Карету!..

Писательница искренне удивилась, что ее молодая и едва ли русская сноха помнит Грибоедова, хотя помнить Грибоедова – это еще ничего не значит, и тихо пролепетала:

· Но мы не трахаемся.

И тогда над Нагасаки, где мирно дремала в кресле Анечка, взорвался «Толстяк»:  

· Как не трахаетесь? Как это не трахаетесь!?! А зачем же вы поженились?!?

И писательница, уже почти теряя сознание от немыслимых ядерных монологов снохи, подумала, что заставить людей поверить в духовный брак – это неблагодарное и неперспективное занятие. Это все равно что поверить в чудо.

И тут Анечка встала и громко закричала так, что зазвенели стекла:

· КЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЛ!!!

· Что-о?

· Заткнись, дура…
Анечка прошипела это тихо, как большая неядовитая змея вроде питона, блаженный сон которой вероломно и гадко потревожили.

· Что-о-о? Что ты сказал?!?

· Не сказал, а сказалА! Ясно?!? И если не заткнешься – я скажу тебе больше.

· И что же ты скажешь мне больше, мой несчастный бедный брат?

Сноха пыталась улыбаться, но все больше бледнела, и писательнице казалось, что стоит только себя ущипнуть, как этот кошмар исчезнет и они с Анечкой проснутся и будут жить дальше – спокойно и мирно, как жили до приезда этой немыслимой сестры-снохи милосердия.

· Я скажу тебе: ПОШЛА НА ХУЙ… Пошла на свой берлинский старый хуй… Ясно?

В этот вечер сноха съехала в гостиницу и на следующий день улетела в Берлин из Шереметьево, предварительно позвонив маме и сообщив, что Андрей сошел с ума. Опять сошел с ума. И никто ему больше не поможет. И что писательница с ним заодно.

А писательница в тот вечер долго плакала и напилась, и Анечка, утешая ее легким прикосновением к голове, говорила:

· Как она изменилась… Она невероятно изменилась в своей Германии… Потрясающе, что делают с людьми неожиданно свалившиеся на них деньги… Мне ничего от нее не нужно… И никогда не было нужно… Мы никогда не поймем друг друга… Эта пропасть неодолима… Пожалуйста… Прости… Прости меня… Все это просто какой-то КЭЛ!!!

И когда она в ответ на эту Анечкину мантру подняла заплаканные, несчастные и как будто заплеванные глаза – Анечка, не найдя ничего более уместного, сказала:  

· Давай лучше продолжим наш Декамерон :–)

И внезапно писательница поняла, стирая горячие слезы ладонью, кто была для них с Анечкой та белая с голубым отливом лошадь, которую вела под уздцы молодая наездница. Это был пламенный символ. Знак неподкупной свободы, которая не стоит никаких сотен и тысяч евро, полученных новоиспеченной снохой за свою йони.

(Много позже, копаясь в толковом словаре, писательница случайно узнала, что сестра мужа – это совсем не сноха, а золовка, но несмотря на это нелепая русская девочка-модель с кривыми зубами, по российским меркам удачно вышедшая замуж за иностранца, так и осталась для писательницы снохой. Навсегда. А когда Анечка притащила какой-то бестолковый словарь, скачанный из интернета, то в нем слово «сноха» означало просто «смех во сне» :–)

И на следующий день писательница рассказала Анечке свою love story, когда они, как бомжи, пили пиво, закусывая его копченой янтарной курицей на сочных, пустивших ростки оживших пнях у женского Зачатьевского монастыря, что тайно греет свои камни в глубине Остоженки. И пока летнее полуденное солнце плавно – целую чертову дюжину часов – переходило в полночную Луну, писательница прерывалась лишь на считанные минуты только тогда, когда Анечка быстро бегала за пивом в sosедний продуктовый магазин на Остоженке. 

/левая створка раскрытого романа-триптиха/

Истинно, вечным богиням она красотою подобна!

Гомер. Илиада. Песнь третья
ЛЮБОФФЬ

Трасса Санкт-Петербург​ – Москва… 

Бирюза экзотики индийского побережья – изумруды горных дорог Черного моря – сердолики Крыма – обнаженные алмазы вершин Осетии – степное золото Ростовской области вечно хранились в драгоценной шкатулке сердца, а трасса Питер​ – Москва – серебро белозимнего леса – стала главной артерией, соединяющей наши жизни, по которой тек рубин, расплавленный от моей любви.

Как тебя описать?

–
На кого похожа твоя Леночка? Какая она? – спрашивали друзья.

–
…

–
…?
–
Если скрестить Мэрилин Монро, Шерон Стоун и Ренату Литвинову, получится моя Леночка :–)

–
А… понятно… Точнее, непонятно. – А когда видели ее наконец – говорили:

– 
Да-а…

«Что в имени тебе моем?..»

Л Е Н О Ч К А… 

В твоем имени и лень летних белых ночей Ленинграда с поющими в них соловьями, и заснеженные зимние очи с серебряными ресницами и ярко-синими прорубями глаз, и ледяная мощь сибирской реки, и самая большая российская библиотека, и столичная подземка – одна из красивейших в мире – особенно станция «Площадь сексуальной революции», где ты сидишь одной из скульптур – кажется, с метательным диском, и дедушкин мавзолей – таинственная русская пирамида в сердце Москвы, и надрывный крик Эдички о сладком межножье его итальянской дворянки, и нетленный шелест осенней листвы городского парка на чеховской родине, и веление времени, и трепет коленей, и сказочная оленья страна, что прячется в sosновом лесу, и треск раскаленных поленьев в дачном каминном зале, и вечный свет белой Селены, и сладостный плен твоей ПУСТОТЫ…  В твоем имени – мое имя.

Я увидела тебя, когда в сердце моем была зловещая и горькая пустота – та самая маленькая и глупая земная пустота, когда чего-то мучительно не хватает. Много-много лет назад. Еще в прошлом веке. В Дивноморске. Помнишь? Можем ли мы забыть это даже после смерти? 

Ты заполнила эту пустоту, принеся в дар испытанное мною впервые sosтояние не-ума, став для меня великой мистической медитативной ПУСТОТОЙ без опоры, глубокой тайной страдания, моим блаженством и покоем, моим безмолвием, моим вселенским одиночеством. 

Тогда я жила в тройке с замечательной парой – моей подругой детства тАтой (Наташей) и ее мужем Ильей Файнбергом. Нас шутя называли Лиля Ося и Володя. Володей была, разумеется, я. Тата красила волосы в рыжий цвет, и национальность Ильи, и моя поэтическая душа, и наши отношения – все создавало глубокие и страшные параллели, от которых было не уйти, как от судьбы. Тогда я писала об этом стихи, всегда зная, что их одиночество будет вечно, как мое теперь уже счастливое одиночество, как одиночество крошечной Вселенной, как незримая данность, как ПУСТОТА.

Однажды в нашем маленьком городе роскошной белодивной весной – как раз в начале цветения громадных каштанов пастельными свечками – мы втроем сидели в кабаке на центральной улице города и пили красное вино – может, Кагор – под странную музыку, похожую на симфоджаз, и ели пиццу и «азовских омаров» – речных больших оранжевых раков, которых обычно подают к пиву, и говорили как всегда душевно и хорошо, по-моему, о Кастанеде, и кабак, находящийся над землей на уровне вершин больших деревьев, по периметру почему-то закрывали странные решетки. И я писала стихи – теперь они кажутся такими детскими:

в кабаке, где решетки острогов

закрывают от взглядов деревья,

желторотые пьяные птицы

пили черные капли Иисуса,

ждали в полночь индейцев пирогу...

изнывая, свирель менестреля

рисовала им море из ситца,

индианок дешевые бусы.

диаблеро усталого губы

время в омуте дней растворило,

позабылись приятная горечь

и лучистая мудрость пейота.

симфоджазные медные трубы

прорывались из дальнего мира

и летели, кровавые, в море,

разбиваясь о прутья решеток.

а когда полногрудая полночь

наконец пожелала отдаться

утонченному месяцу-принцу,

ветром весть на омара упала:

захотели голодные волны,

как младенцы, в песке поиграться:

рыть совочком-пирогой гробницу

и рыдать от тоски ритуала.

недоеденный рак, не мигая,

уж не грезил о теплом желудке,

кровь Иисуса застыла на белой

простыне и забрызгала пиццу.

трое вышли, шипя и шатаясь,

все подумали: "Так, на минутку"... –

им потом вспоминалось, как ели

желторотые пьяные птицы.

Когда я была на выставке «татА» в моем любимом, великолепном по своему дизайну музее Маяковского на Лубянке – сначала одна, потом с тобой, то поразилась удивительному сходству женских архетипов поэтических муз: ты и Татьяна Яковлева. На одной из фотографий она сидела со своей некрасивой дочкой и в профиль казалась Ренатой Литвиновой: нос, гримаса лица, цвет волос, прическа. «…Ты в Россию пришла ниоткуда, о, мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов…» – это сказала о своей Судейкиной Ахматова. И о Литвиновой. И о тебе… «…Что глядишь ты так смутно и зорко? – петербургская кукла, актерка, ты, один из моих двойников…» 

Всегда перед магистральной и роковой встречей своей жизни ты как будто сопротивляешься судьбе. Видит бог, я не хотела ехать тогда на Черное море, предчувствуя боль и счастье, которые принесет наше с тобой пересечение. Как кошки перед землетрясением начинают метаться, ища убежище, так и я сказала им – Наташе и Илье, когда они пришли ко мне в гости и сидя за чаем настойчиво уговаривали ехать с ними на юг:

–
Оставьте меня в покое.

Но они не оставили.

И когда приехав в Дивноморск я увидела sosны, заглядывающие в балконные двери (мы жили втроем на самом верхнем этаже), и стаи воробьев, кричащих в sosнах, и пары пастельных горлиц, воркующих что-то друг другу, и ядовито-желтого, почти флуоресцентного маленького волнистого попугая в воробьиной стае, который, как диковинное чудо сидел с воробьями в sosнах и говорил с ними на их языке – я позвала Тату к балкону и указав рукой на попугая сказала:

· Ты была права. Здесь восхитительно: это ярко-желтое пятно в зеленом и сером создает мистический сюр :–)))

· Как он туда попал и откуда???

· … :–)

Мы спали втроем на сдвинутых кроватях, и я, лежа посередине, первый и последний раз в жизни засыпала и просыпалась на спине, не поворачиваясь ни к кому. Наверное, потому что перед сном я неизменно думала о тебе.

Я увидела тебя впервые на набережной «Факела» (потом, много позже я узнала, что Елена в переводе с греческого означает «факел») с двумя подружками. Вы шли домой или на ужин из Голубой бухты и одна из подружек, оказавшись моей дальней визуальной знакомой, помахала мне рукой, когда я спускалась по каменной лестнице на набережную, и вы остановились, наблюдая мой спуск. Помню, я была вся в черном: в черных шортах и майке, в тёмной бандане и в солнечных круглых очках – тогда я всему предпочитала этот цвет, то ли нося траур по Моррисону, то ли по своей странной и болезненно одинокой жизни (чтобы относиться к одиночеству как счастью, принимая его как неизбежную данность, мне нужно было прожить еще одну жизнь)… Да. Вы остановились и смотрели наверх – наверное, ты тогда уже обратила внимание на мои ноги – ноги балерины, как говорила мне после. И я подошла к вам:

· Привет! Наташа с Ильей еще в бухте? Я их потеряла.

· Да-да. Они там, – сказала вдруг ты, ведь я обращалась к знакомой, – сказала и царской рукой указала мне в сторону бухты, и вдруг посмотрела в меня – поверх своих солнечных стекол.

· ОК! – ответила я, и снова уставилась мимо, и будто боялась еще раз взглянуть на тебя, и двинулась в сторону бухты, и думала всю дорогу, зачем ты в меня посмотрела, и не понимала, и что-то случилось в груди.

Уже в бухте я спросила Тату о тебе:

· Она – бисексуалка. Я наслышана о ее персоне. Ею когда-то очень сильно увлекался мой Илья. Но безуспешно.

· ?

· Пока не познакомился со мной. Ее зовут Лена. Она кажется Рак. Тебе – Стрельцу – не подходит.

Тата (как впрочем и Лиля Брик когда-то) любила делать такого рода выводы и пытаться решать все за меня. Всегда боялась меня потерять, а потом сама эмигрировала с мужем. От меня оторвали большой кусок меня, который шестнадцать лет (невероятный срок для женской дружбы!) был рядом со мною, как будто разрезали по живому сиамских близнецов. Я чудом не застрелилась :–) но это уже другая история. Тата оказалась права и не права одновременно. Я поняла это не только после наших с тобой странных отношений, но и после того как мне подарили фильм «Дети века» с Бинош и Мажимелем, которые блестяще сыграли одну из самых роковых векторных пар мировой литературы – Санд и Мюссе – Рак и Стрелец – я смотрела этот пронзительный фильм и плакала.

А тогда я лежала в роскошной Голубой дивноморской бухте на больших голышах совершенно голая и глядя на облака думала, что твоя голова и волосы вылеплены, как у Тадзио из «Смерти в Венеции» Висконти и что как когда-то при встрече с моим первым мужем на уровне четвертой чакры – зеленой анахаты, расположенной там, где сердце (ты была в зеленом пляжном костюме, и потом я узнала, что это твой любимый цвет) – что-то сильно кольнуло. Нет. Не то. Как будто ее – эту чакру – пронзил раскаленный кол. Изящная стрела Амура – это слишком мягко сказано (у моего первого мужа наверное кольнуло в красной корневой муладхаре или в оранжевой свадхистане. И у моей художницы тоже :–) а у тебя нигде не кольнуло.

Так пришла БОЛЬ – цветник боли – сладкой как большая и спелая клубника, горькой как холодная орхидея, царственной как пьянящая и дымная роза.

Мы долго молча лежали под закатным солнцем, пока Илья бесконечно купался, и я сказала, как будто самой себе, но получилось вслух:

· Такая красивая девочка.

А после долгой тяжелой паузы Тата добавила странную фразу:

· Не вздумай влюбиться. Это – страшный человек.

· ???

· Я сужу по тому, что она делала с Ильей.

С детства привыкнув не слушать ничьи субъективные суждения и призрачные советы друзей, даже если они сказаны сахарными устами подруги детства и любовницы, и даже если устами моей мудрой мамы – я внутренне усмехнулась и при стоически каменном выражении лица, глядя на дивный пейзаж заката в Голубой бухте, поняла, что готова – готова принять этот вызов судьбы, рискуя своим восточным покоем, устойчивой с детства психикой и маминым драгоценным даром – жизнью.

· Пойдем на ужин. 

Тата встала и медленно начала одеваться.

В кафе, где мы ужинали, ее уже не было.

В первый день, устав от дороги, моря, солнца, пива и новых впечатлений, мы решили лечь рано и пропустить дискотеку, и выйдя на балкон перед сном, я, затягиваясь сигаретой (тогда я еще курила) увидела, как она поднимается по лестнице к себе в номер в корпусе напротив – царственно, как будто плывет, безупречно держа осанку, а через несколько минут, переодевшись в короткое, низко декольтированное узкое платье с крупными малиновыми тропическими цветами, спускается в ночь и светлые лунные волосы длиною едва до плеч почти мистически освещаются вечерними фонарями, льющими мягкий желтый свет на лестницу, sosны и таинственную девочку, в тот день вошедшую в мою жизнь навсегда дивноморской Луной, диковинной птицей с ярким опереньем, нимфой моря и солнца, радостным вечным даром и вечной печалью.

На следующий день я столкнулась с тобой на тропинке, ведущей в душ. Накинув на правое плечо большое полотенце и в левой неся маленький пакет и почему-то все в том же тропическом платье прошлой ночи, ты улыбнулась мне – хорошо, лучезарно и сказочно, и потом, идя по своим делам и чувствуя тебя спиной, я впервые подумала, что больше ничего не нужно – ни квартир, ни машин, ни дач, ни славы, ни власти, ни экзотических океанских стран и ашрамов, ни Нобелевских премий – только эта твоя улыбка. И все. И больше ничего. НИЧЕГО. НИ-ЧЕ-ГО.

А вечером на дискотеке мы втроем, веселые от пива и счастливые от моря и умирающих закатов (теперь за один ТОТ дивноморский закат я отдала бы тысячу закатов в Индийском океане) сидели на лавочке – точнее, Тата с Ильей сидели, а я лежала у них на коленях, и во все глаза смотрели, как ты танцевала со своей подругой по институту медленный танец, нежно положив руки ей на плечи и глядя ей в глаза лучащимся взглядом. А потом на другой день во время сиесты эта же музыка – кажется, Still loving you Scorpions – тихо лилась из динамиков на пустую танцевальную площадку под нашим балконом, и я не знала, где ты, и было солнце, и Тата с Ильей спали обнявшись, и внутри была боль и пустота, еще вчера наполненная тобою, как эта сонная площадка, и было понятно, что я влюбилась как дура, как юродивая, как живая, как святая…

Так я узнала, что такое настоящее счастье и настоящая боль – тогда мне было двадцать два года.

А на следующий день я узнала, что такое желание умереть от счастья. Умирать и стреляться надо только от счастья, когда в этот божественный момент приходит понимание его неповторимости, и можно уже не жить дальше, если ты все равно не сможешь удержать этот миг, потому что потом, когда жизнь продолжается в ожидании этих мигов, ты рискуешь умереть совсем в другом sosтоянии. Умирать надо красиво. От счастья. Родив эту детскую философию, я еще не знала, что можно достичь тотального, непреходящего ощущения счастья, нирваны и ПУСТОТЫ, которые не прекращаются что бы не происходило – но тогда до этого было так далеко, потому что желания мои были еще сильны и остудить их могли только время и страдания многие…

Желание умереть от счастья пришло, когда мы с Татой перед полуднем лежали в почти безлюдной бухте. Желтые громадные, почти вертикальные скалы с sosновой шапкой лесов и с белыми пятнами фаянсовых чаек, и ватные облака, походившие на кудрявых барашков и иногда принимавшие облики сказочных персонажей, и твоя голубая стихия, наполненная маленькими медузами и большими сиреневыми крабами, и я – обнаженная раба красоты – все ждали тебя – морскую нимфу, что оживит пейзаж. И вот ты вышла из-за скалы с подружкой в том самом зеленом пляжном костюме и медленно раздевшись донага легла недалеко от нас и улыбнулась мне снова, и потом, когда пошла купаться как ожившая Галатея, осторожно ступая по большим голышам, я подумала глядя на тебя, на твой фон из облаков, скал, воды и камней, что вот сейчас – именно сейчас – умереть совсем не страшно, и испытала такое трансцендентное, экзистенциальное, пронзительное и глубокое счастье, какое бывает наверное только в редкие моменты тантрических оргазмов.

Ты купалась, медленно плавая брассом – очень тихо, чтобы не намочить свои лунные волосы, потом лежала на голышах и улыбалась, и мы с Татой растворялись в восхищении твоим телом, и я замирала от счастья – счастья творца, которое – не в призрачной славе и денежных премиях – это можно назвать приятными, но не жизненно необходимыми событиями. Счастье творца – видеть красоту – настоящую великую красоту пейзажа, пронзительную красоту царственного создания, неповторимую и вечную красоту медитативного момента. И оплодотворившись этим, рождать красоту языка. Ведь счастье – это когда твое представление о жизни совпадает с твоей субъективной реальностью. Значит, можно сказать, что тогда я нашла свое счастье.

Тата, кажется в тот день, задала мне уместный и смешной вопрос:

· Ты хочешь ее?

Уместный, потому что ее хотели все – она была такая желанная в своей наготе, красоте и безысходности. Во взгляде ее иногда сквозила какая-то необъяснимая безысходность, как будто у птицы пойманной в клетку. Я это заметила сразу и не понимала причины. Она улыбалась. И было ей хорошо, но несчастно. Чего-то, увы, не хватало. Наверное, все как обычно – большой, необычной, великой любви.

Набоков бы не оглянулся, и Гумберт не стал бы. Ему бы снова пришлось пить возбуждающие таблетки и море алкоголя, чтобы залезть на нее ночью и исполнить супружеский долг :–) Она была далеко не нимфетка: красивая крупная грудь, по виду упругая, лирные бедра и круглые плечи – лицо Шерон Стоун, фигура Литвиновой и Монро – блондинка с волнистыми лунными волосами до плеч, портрет неземного извечного мирового секс-символа вне национальности и времени. 

Конечно, появляются периодические a la нимфетки: Кейт Моссы, Линды Евангелисты, молоденькие Шарлотты Ремплинг – колоритные худые и стильные девочки, «суповые наборы» с томным взглядом – и исчезают, потому что, видимо, существует все-таки объективная красота и объективное искусство и объективные их эталоны. Как ты – моя Антилолита.

Смешной, потому что я ее не хотела. 

· Хочу? Не хочу.

· Наверное, врешь – она же ужасно красива.

Пауза.

· Наташа. Ты видела водопад? А горную реку – к примеру, как Терек? Ты видела очень больную (я оговорилась) большую звезду, как Солнце? Смотри на те скалы, на море – ты хочешь их? Хочешь входить в них, и трогать, купаться в их кайфе?

· Ну знаешь ли: в море – возможно, и скалы возможно потрогать, а вот водопад и стремительный Терек, тем более Солнце – наверное, их, к сожалению, к счастью, увы, невозможно осилить.

· Вот именно. А почему?

· Но это опасно. Ты хочешь сказать, что она недоступна, как эти стихии? О господи! Ну не смеши. Тут нужен подход. Но может разбить тебе сердце. Ведь так уже было с Ильей и другими. Ты думаешь, ты – исключенье? Но если в нее не влюбляться, а только цинично владеть.

· А это зачем??? Достаточно просто смотреть. А трогать другое. Попроще…

· Как я? Ну не знаю… Как будто в музее: РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ :–)

Иногда мы с Татой развлекаясь говорили стихами. Тата задумалась. И продолжила уже прозой: 

· Да. Наверное, бывают люди-водопады, люди-скалы, люди-моря, люди-реки, люди-озера, люди-горы, люди-звезды, люди-лужи. «Каждому – свое», как написано на воротах Бухенвальда. Ее метафора – водопад?

· Она – водопад. Стихия воды. Как можно купаться в самом водопаде? 

Мне казалось, я задала риторический вопрос, но Тата своим блестящим умом почти не задумываясь и здесь нашла ответ:

· А ты знаешь, что можно проникнуть внутрь водопада?

· ?

· Да. Надо просто зайти за этот мощный поток и глядеть на него изнутри, и даже можно потрогать брызги, и посмотреть через него на солнце – говорят, оно как-то невероятно красиво играет в потоке. Об этом что-то писал Хемингуэй. Кажется, в «Прощай, оружие!» Прочти. А лучше поезжай на водопады. А лучше… – Тата стала закуривать и сделала паузу, которая казалась вечностью:

· Лучше познакомься с ней. Вот и все. Но имей в виду: по-моему, у нее в городе есть парень.

· :–) Я не ревную к мужчинам… И вообще – какая разница?! (и только потом, к своему ужасу и к обретенной через это понимание мудрости, я узнала КАКАЯ разница)

Есть парень. Такая внешность. Откуда же этот стеклянный несчастный взгляд, что прорывается из-за фигур танцующих с ней мужчин сквозь огни и пьяный грохот дискотек?

…Сейчас я будто слушаю печальную Эвору, так любимую моей художницей – знаменитое «Бесамемучо», которое она перепела, кажется, лучше всех, и говорю все это, и вспоминаю тебя, и думаю о тебе. Я всегда думаю о тебе. Даже когда общаюсь с другими женщинами и мужчинами. Даже когда люблю их. Я думаю о тебе даже во сне. Думаю, я буду думать о тебе даже когда умру…

Но мы так и не стали говорить с тобой на юге – это произошло позже, уже в нашем родном городе, где мы заканчивали совершенно разные институты. Не стали говорить, потому что были в разных компаниях, но это внешняя причина. Была еще и внутренняя: мне почему-то до боли не хотелось нарушать нашу с тобой тишину. Я будто онемела. Пару раз ты спрашивала что-то у меня при случайных встречах: однажды в кафе, где мы ели, вы с подружкой – о ужас! – вдруг стали двигаться с подносами к нашему с Татой столику, и сев напротив, ты, расставляя тарелки, подняла на меня свои синие глаза и спросила:

· Из чего сделана эта запеканка?

Запеканка была обычная, из риса и творога со сметаной, и ничего сложного в перечислении ее ингредиентов не было. Но пока ты смотрела на меня, сидя так близко – с шоколадным загаром и белой звездой Давида чуть выше солнечного сплетения, которая в тантрической традиции символизирует все ту же сердечную анахату – суфии называли ее «тайным центром». Я сразу представила, как ты вырезАла ее из бумаги, а потом долго лежала на спине на диком пляже, чтобы она проявилась на твоей груди. Я глядела на эту белую звезду, которая нижней своей колючкой почти продолжала сладкую, вожделенную дорогу для многих мужчин и женщин – складочку на твоей снова низко декольтированной пляжным костюмом загорелой роскошной груди – и это было красиво, и я не могла больше ни есть, ни пить, ни говорить. И после долгой паузы только и сделала, что выдавила из себя:

· Не знаю.

Ты наверное тогда подумала, что я дебилка :–) 

С красивыми ногами балерины, с большим шрамом, диагональю пересекающим как саблей разрубленный подбородок (страшно упала в детстве), похожая на мальчика (от этого уже никуда не деться, даже в платье с макияжем и длинными волосами – тогда становишься похожим на травести, потому что так себя ощущаешь. Ты ведь тот, кем себя ощущаешь).

А через несколько дней по пути из бухты мы с Татой полезли в местные виноградники с мелкими кисловатыми тёмными ягодами и надрав их, уже подходили к нашему корпусу, желая угостить Илью – ты встретилась нам на дороге и посмотрев на меня спросила, где мы рвали виноград. Я снова онемела, глядя тебе в глаза, и когда всем надоела эта пауза, Тата стала долго тебе объяснять, показывая направление руками, как через колючий забор попасть туда, где растут самые сладкие кисти, а я только смотрела на тебя во все глаза и снова испытывала все ту же щемящую и блаженную, какую-то первородную ПУСТОТУ, которая была такой полной тобой и счастьем, что не было ни рук, ни ног, ни языка – только глаза. Одни глаза и счастье.

Пока мы были на юге, я так и не поняла, что обычно понимается в разговоре: глупая ты или умная, начитанная или невежда, добрая или не очень. Я только знала то, что можно понять и так: ты – невероятно красивая и почему-то невероятно несчастная. И еще то, что у тебя есть душа, которая делает твою красоту живой.

Что такое ТЕМА? Кто такие «люди лунного света»? Врожденное это у женщин или приобретенное от внешней непривлекательности, неуспеха у мужчин и мужских обид, или, наоборот, пресыщение от слишком большого успеха? Да. Это один из психологических и примитивных аспектов этого феномена. Есть еще физиологический: как реагирует твое тело, когда в тебя входит мужчина, и что остается после этого – боль или кайф, и как оно реагирует, когда в твоих ладонях женская грудь и руки твои чувствуют внутри влажный космический купол. Тогда ТЕМА – это своего рода психофизиологическое увечье, неудача, которую можно как-то исправить, чтобы рожать детей и ребенок не путался в понимании, которая из них папа: откорректировать имидж, выждать время, чтобы забылись все мужские обиды, понимая, что обиды бывают и женские, встретить мужчину с подходящим по размеру членом, если тебе больно. Это все просто. Но что делать с эстетическим аспектом ТЕМЫ, когда нравятся красивые люди – независимо от пола. Красота ведь в отличие от психологии и физиологии – она над полом. У психологии и физиологии есть свои специфичные энергии и атрибуты пола: женская лунная инь и солнечная мужская ян, особенности психики мужчин и женщин, гениталии и вторичные половые признаки, наконец. Истинная красота пола может быть очень женской, как у Монро и у тебя, и очень мужской, как у любого мачо. Но при этом она над полом. Пол – это конкретно. А красота – абстрактна. И если у нее есть ДУША – именно она поднимает красоту над полом и делает ее одухотворенной. 

Я люблю красивых людей. Мне мало сказать: красивая женщина, красивый мужчина. Чтобы полюбить – достаточно встретить красивого ЧЕЛОВЕКА. И не надо никаких ярлыков. Если женщина любит женщину – она розовая. Если мужчина любит мужчину – он голубой. А если мужчина любит женщину-андрогина, похожего на мальчика? Какого он цвета? Вместе они выглядят как геи. А если женщина любит такого же андрогина? Она натуралка? Ибо вместе они выглядят как натуралы. Какого все это цвета и кто придумал эти цвета? Не надо условностей. И я – за безусловную любовь.

Я полюбила тебя после моего первого и давнего неудачного брака не потому, что ты – женщина, а потому что ты – это КРАСИВО.

Твои улыбки в бухте, твоя ослепительная нагота, твои медленные купания в медузной синеве и самое непонятное для меня – твоя сквозная рана в глазах на фоне противоречащей ей улыбки – все это было каждый день, и вечером в огнях дискотек, когда ты танцевала с мужчинами и со своей институтской подружкой, я смотрела на тебя, сидя где-то в углу на корточках, и знала, что с неба спустилась печальная звезда, льющая на меня странный мистический свет своей улыбки.

В середине августа мы праздновали день рожденья Ильи прямо на дивноморском пирсе. Зная твою подружку и тебя когда-то, Илья любезно поднялся к вам в номер и пригласил вас на набережную. Когда мы пришли с Татой на пирс, неся вареную картошку, какую-то выпивку, уже висела громадная Луна, и ты стояла в солярии, облокотившись о перила, и смотрела в широкую лунную дорожку. На тебе была майка с психоделическим серебристым рисунком каких-то запутанных линий, спиралей и точек, похожая на чиллаутный медитативный экран какого-нибудь транс-клуба. Она облегала твою безупречную грудь и руки и была в совершенной гармонии со светом Луны, отраженным на море, на твоем лице и волосах. Потом, уже позже я прочитала в каком-то гороскопе, что если вы полюбили Рака, наверное, это произошло при свете Луны. Да… Тогда ты казалась зашедшей на пирс не с Земли, а с лунной дорожки моря, на время покинув родную Луну, чтобы поздравить Илью и остаться в моем сердце навсегда.

Там, на том дне рожденья, я впервые заметила, что ты почти не пьешь – немного белого вина со странным названием «Монастырская изба» – и все. И никаких сигарет. Тогда как все напились водки, и я тащила пьяную Тату на лестницу пирса, ведущую в воду, чтобы отрезвить ее, искупав в ночном море.

Через несколько дней мы с Татой лежали голые на диком пляже в Голубой бухте и растворялись в солнце, море и голышах, но чьи-то тени стоявших над нами людей нарушили нашу нирвану. Пьяный, похожий на громадного боксера мужик с двумя хлипкими телохранителями-шестерками, расставив ноги, нагло разглядывал нас, а потом через секунду наклонился над нами и стал больно хватать за руки, грубо и пьяно приказывая, чтобы мы вставали и шли с ним. Тата приподнялась на локти и глядя ему прямо в глаза сказала:

· Пошел вон!

И после этого он с разворота ударил ее кулаком размером с грейпфрут. Тата откинулась и закрыла лицо руками. Я была в панике, но поняла, что самое лучшее будет быстро начать собираться. Боксер продолжал нести пьяный и злой бред и никак не хотел уходить, пока его шестерки (спасибо им за это) не оттащили его в сторону, потому как все могло закончиться гораздо хуже. Ильи с нами тогда не было, и люди, лежащие рядом, стали отодвигать свои полотенца подальше от эпицентра инцидента. Среди них были большие и сильные мужчины. Но я всегда знала, что дело не в силе, а в смелости. Я побежала к воде и намочила свою красную бандану, и приложила ее к Татиному лицу – она сидела все так же, закрыв лицо руками, и только слегка покачивалась от боли. Злодеи уже ушли, и вдруг из-за скалы появилась ты – в большой белой шляпе и вся уже до того шоколадная, что казалось – растаешь. И как будто почувствовав, что произошло, ты бросила подругу и подойдя к Тате, села перед ней на колени – да, ты была способна из sosтрадания сесть на колени перед униженными и оскорбленными. Когда ты все поняла, то взяв ее за плечо, рассказала, как в прошлом году в Дивноморске ты шла на рынок за арбузом по дороге в одном купальнике и какой-то страшный казак в униформе невероятно больно и зло ударил тебя нагайкой по груди (как будто мстя за твою красоту). Ты вернулась в номер и долго плакала на кровати, обняв свои плечи руками, и потом красный змеиный шрам еще несколько дней украшал твое тело. 

Ты гладила уже рыдающую Тату по волосам и говорила:

· Ничего… Ничего… Наташечка… Все пройдет… Все пройдет…

Как мама.

И Тата действительно успокоилась и потом в оставшиеся дни ходила на дискотеки и в клубы в моей тельняшке, и завязывала повязкой левый глаз, и в этом образе пиратки веселилась и танцевала с друзьями, а я еще пуще продолжала лелеять на сердце твой образ  – образ красивой девочки, у которой есть душа.

А через несколько дней ты уехала, так и оставшись для меня тайной.

Перед отъездом ты зашла к нам в номер узнать у Ильи о какой-то малости в том самом платье с малиновыми тропическими цветами и уходя по тёмному пустынному коридору в далекий свет, двигалась достаточно медленно для того, чтобы я успела спросить у тебя твой телефон, но я стояла у двери, смотря тебе в спину, и ты уже приближалась к лестнице, и я понимала, что с каждым шагом теряю тебя, и что все кончено, и в нашем маленьком городе, когда мы вернемся туда, уже ничего никому не будет нужно, и в последний миг перед твоим спуском хотела догнать тебя, но ноги вросли в пол коридора как корни, и я тебя больше не видела, и было больно, и я жила с этой болью на лекциях в институте, на пьяных Татиных субботних вечеринах, на радужных университетских дискотеках, пока в нашем городе не начался листопад.

В моей маленькой родине важные события моей личной жизни, колоссальные творческие всплески и романы случались именно в эти периоды, когда с середины апреля по май абрикосы, вишни, черешни, кусты черемухи превращались в невест и город благоухал влагой дождя и ренессансным белым цветением. И когда приходил листопад.

Как-то ближе к вечеру, когда октябрьские тихие сумерки едва спускались на кроны деревьев, я шла в сердце города по ярко-желтому осеннему ковру в каком-то странном трансе, как будто предчувствуя нашу встречу. Ты плыла по другой стороне улицы в зеленом коротком плаще и зеленых перчатках, и твои лунные волосы маняще вели меня за тобой. Потом ты повернула за угол и села в автобус. Прошло два месяца с того дня, как в последний раз я видела тебя на юге, и я глядела вслед уезжающему автобусу, и сердце мое на миг остановилось, и новая волна жизни вошла в меня в этот вечер, и я поняла, что ничто не кончено, и не начинается, а было всегда – ты жила во мне, когда я сидела в райском чреве матери, и будешь во мне, когда мой прах разлетится по миру. Из долгой ты стала вечной. И я поехала домой и нашла в справочнике твою фамилию, которую еще в Дивноморске сказал мне Илья, и потом по фамилии твой телефон и адрес, и через знакомую девочку, живущую с тобой по sosедству, в тот же вечер передала тебе большой букет желтых хризантем, пахнущих осенью, сырой землей, дождями и почему-то разлукой. В букете была безымянная записка корявым детским почерком и печатными буквами: 

Я НЕ МОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ.

А потом, уже в ноябре, в день рожденья Татиной мамы – преподавательницы сольфеджио и гармонии в музыкальном училище – я выпила свой коньяк и листая книгу, которую принесла ее ученица (она по иронии судьбы станет потом моей любовницей :–) в подарок любимой учительнице – «Люди лунного света» Розанова – я внезапно встала и попрощавшись ушла, и приехав к твоему дому позвонила тебе в первый раз из таксофона, почти ничего не зная о тебе, рискуя своей надеждой на то, что ты окажешься такой же как и я – раненной красотой птицей. Мы говорили три часа. В это время уже давно стемнело и начался осенний страшный ливень, который шел широкой стеной, как водопад, и мои ноги в туфлях и колготках в открытом таксофоне намокли до бедер – я заметила это только тогда, когда уже входила в свой дом на другом конце города, потому что находясь после разговора с тобой в совершеннейшем трансе, теперь была абсолютно уверена, что полюбила редкую птицу, чудом живущую в нашем маленьком городе – настоящую королеву Луны и дождя.

Ты просила меня звонить еще. И я обещала. А потом в ночном разговоре с Татой в нашем любимом кабаке на морской набережной мы пили вино, и я рассказала все Тате, выплеснув свое счастье на грудь лучшей подруге. И потом, когда я опять собиралась тебе звонить, Илья, случайно встретив на улице твоего парня, сказал ему, чтобы ты оставила меня в покое и не приставала своими звонками и лесбиянскими штучками. Это казалось мне катастрофой – я не знала, как после этого с тобой говорить. И все опять привиделось конченым. Я писала море грустных стихов, тоскуя по лету и продолжая жить в Татиной компании (она держала меня мертвой хваткой) и увы не знала – я не знала, как мне вырваться из замкнутого круга. 

Однажды я видела тебя еще раз – в феврале – в совершенно дикий двадцатиградусный мороз. Ты стояла в шубе на остановке. Я опять послала тебе цветы. На этот раз бордовые длинные розы и вновь не позвонила.

А потом, весной – уже в цветущем апреле – мне опять помог случай: мы встретились в ресторане, где ты в большой компании отмечала защиту своего диплома. Я как всегда была с Татой и Ильей и увидев тебя едва не потеряла сознание, а когда ты пошла танцевать с женственным блондином в зеленой водолазке, похожим на Рудольфа Нуриева, я поняла, что это он. Его оправа тогда показалась мне слишком дешевой для твоих драгоценных сапфиров, и мне впервые стало немного жаль тебя, а потом в туалете ты столкнулась со мной лицом к лицу, когда я поправляла бандану – я опять была в бандане и в черном узком длинном платье с мундштуком в зубах, а ты снова в чем-то зеленом:

· Что же ты больше не позвонила? Я ждала…

· Разве тебе ничего не сказал твой Альберт? (его звали Альберт – какое опереточное нереальное имя! – пришло тогда мне в голову :–)… Я думала после этого ты вообще не станешь со мной разговаривать. Тата и Илья из ревности иногда позволяют себе грязные вещи, которые потом трудно исправить.

· Да… Что-то было такое. Но я это поняла как шутку. Такие пустяки :–)

Ты опять улыбнулась, как летом, и на меня опять стала сходить немота, и справившись с ней я сказала, долго смакуя каждый слог и глядя тебе в глаза:

· Я по зво ню.

· Когда?

· Завтра. Завтра же…

· Я буду ждать.

· Да.

И выходя, ты оглянулась.

Так начался наш пронзительный и пламенный май.

Мы встретились опять на море. Только уже на Азовском. В городе ты всегда тянула меня к воде, как будто хотела вернуться к себе на Луну, которую лучше всего было видно над морем. Или хотя бы посмотреть на ее великолепие перед своим вечным и неизбежным возвращением.

Мы купили немного пива и вышли на набережную. Сильно изогнутое широкое живописное дерево лежало на песке у воды. Было звездно, темно и тихо. Черные южные ночи, слившие нас воедино, ты потом сменила на белые. Штиль вновь принимал серебро лунной дорожки, и неизменное для наших встреч полнолуние овладевало нами, качалось над рыбацкими деревянными лодками, навевало блаженное томление и легкую пивную дрему. Мы сидели на дереве и таяли в этой ночи и в нашем разговоре. Я глядела на твой профиль на фоне полной Луны и не верила своему счастью – счастью смотреть на тебя, как на картину Матисса, висящую в воздухе, как на роденовских белых любовников, сплетенных в вечной весне, как на шедевр Висконти. Ты уже тогда говорила мне, что хочешь уехать из этого призрачного маленького зеленого города, где мы родились и выросли, потому что надо сменить пейзаж и жить совсем в другой декорации и забыть всю боль и поиски, связанные с ним. Я тогда тоже думала так, хотя навсегда знала, что от себя никогда не уйдешь. И соглашалась с тобой. И принимала все, что бы ты ни делала и говорила. Потому что я любила тебя. А ты никого не любила – ты была уже освобожденной. И хотела помочь освободиться мне.

· У меня была полноценная сексуальная связь с девочкой в шестнадцать лет… – говорила мне ты спокойно. Без дрожащих едва заметно рук, без замирания в голосе, без романтических придыханий, без напускного цинизма, без пафоса – ты говорила освобожденно. А я только смотрела. И только молчала.

· …

· …она была старше меня…

· …

· …в четырнадцать лет я почувствовала, что мне нравятся женщины…

· …

· …меня влекло к ним…

· …

· …потом мне попалась статья в советском журнале – кажется, «Здоровье» – о гомосексуализме как о страшном, опасном и заразном извращении, от которого не бывает детей и которое очень не любят нормальные люди…

· …

· …и одна дома, часами стоя перед зеркалом, разглядывала свое лицо, каждый день ожидая появления усов и бороды, хотя ничего мужеподобного в моем поведении и облике не было – скорее, наоборот…

· …

· …мне было не с кем поделиться своим горем. Я стала бояться себя, и своих друзей, и родителей, и своих желаний, которые были сильнее меня. Однажды ко мне в гости пришла sosедка, моя ровесница, и мы, завернувшись в белые простыни с розовыми цветами, лежали на полу и обнявшись ели виноград, кажется, сладкие «Дамские пальчики», опуская ягоды в рот друг другу. И в этот момент пришла моя мама. Мы даже ее не заметили. Став над нами и подпирая бока руками, она начала истерично кричать, и если говорить мягко, смысл был в том, что мы – плохие девочки и нам не нужно больше дружить – она не позволит. И после своего сумасшедшего монолога она выгоняет sosедку вон, громко захлопнув за нею дверь, и кричит мне, что я извращенка. И потом мне надо было продолжать там жить, общаться с мамой и папой, ходить в школу, брать у них деньги и заталкивать подавленную обиду, невыраженные желания туда (ты указала большим пальцем на грудь) – в глубь подсознания, даже я бы сказала – под подсознание, на самое дно моей души, и засыпать с этой болью, и просыпаться с ней, и медленно и неуклонно сходить с ума… А потом появилась та девочка… А потом Альберт…

· ?

· …потому что он тоже как девочка…

Мне нечего было сказать. Меня не волновали тогда проблемы пола и социума. Я с двух лет, как только вспомнила себя в этой жизни, однозначно идентифицировала себя с мальчиком и в детстве просила маму и папу называть себя именем, какое было дано мне во чреве, когда вожделенно ожидался мальчик (мама хотела Максима). И родители с детского сада, когда я желала, покупали мне кобуру и оружие, машины и танки, и никогда я не чувствовала себя девочкой, и как всем маленьким мальчикам они мне казались смешными и глупыми, и золотое детство свое я провела, как в раю, где мне никто не перечил, и потом после десяти лет влюблялась в красивых мальчиков и в красивых девочек, а потом подружилась с красивой Татой, которая стала моим неизменным спутником детских золотых лет, и мы часто ночевали друг у друга, и никто ничего ужасного нам не говорил. Моя психика не была травмирована непониманием. Поэтому меня не волновали тогда проблемы пола и социума – меня волновало только то, что ты ЕСТЬ. 

Я хотела растворяться в тебе, как в мае, и таять в твоих голубых глазах, и быть рядом с тобой. Потому что когда я была рядом, в твоем взгляде почти никогда не появлялась та сквозящая стеклянная боль, которую я заметила в Дивноморске. Мне казалось, я разбила ее навсегда. Мне казалось так до тех пор, пока я не пришла к тебе ночью.

Однажды после вечернего моря, где мы любили гулять в мае и где я не трогала тебя и пальцем, потому что такой потребности у меня почему-то не было, в глубокую ночь мы уже прощались на Бермудах – перекрестке в центре города, где получался треугольник из остановок трех видов транспорта. Я поймала тебе такси и открыла заднюю дверцу, собираясь сказать тебе пламенное до свиданья, как вдруг ты схватила меня за рукав моего черного костюма и потянула в тёмную бездну волги:

· Поехали со мной!

· Зачем?

· Поехали… Поехали!

И затащила меня в машину.

Всю дорогу ты держала меня за руку и я смешила тебя какой-то глупостью. Подъехав к твоему дому, мы взлетели по лестнице на третий этаж и вошли в квартиру. В своей комнате ты расстелила постель и тихо, чтобы не разбудить маму, включила радио, и почти сразу в кромешной тьме я услышала Woman in love Барбары Стрейзанд. Потом эта песня как наваждение преследовала меня гимном – особенно тогда, когда я оставалась у тебя ночью. Ты вышла из комнаты и вернувшись внесла на подносе стаканы с крепко заваренным шиповником – ты всегда делала странные вещи – и сказала, прервав мое привычное в твоем присутствии блаженное оцепенение (позже, когда я читала в подлинниках буддизма о нирване, я вспоминала это sosтояние):

· Прости, у меня больше ничего нет.

Но больше ничего и не надо было.

Когда мы легли, я придвинулась на самый краешек кровати и уже засыпая купалась в своем блаженстве лежать рядом со спасающей, губящей и вновь спасающей мир обнаженной красотой, как вдруг ты потянулась ко мне всем телом и спросила:

· Ты где?

И тишина зазвенела и стаяла вместе с моим сном, блаженным покоем, лишенной желаний ПУСТОТОЙ и счастьем. Все повторилось до фарса. Когда мой первый муж впервые дотронулся до меня, изначальный внутренний импульс заставил меня вздрогнуть и отсесть от него в сторону, и тогда он спросил у меня:

· Ты что платоник?

Это был роковой вопрос – вопрос всей моей чистой, странной и до боли свободной жизни.

Потом он заразил меня своим желанием, и так же когда-то меня заразила Тата, напоив на своей даче вином и затащив на второй этаж. И Татин Илья. И другие мужчины. И женщина-философ – ученица Татиной мамы в музыкальном училище. Я отдавалась им от отчаянья – не потому что я хотела их, а потому что они хотели меня. И еще для того, чтобы чувствовать в эти моменты, что я – нормальный человек и ничто человеческое мне не чуждо. Случалось еще страшнее: я сама брала и хотела кого-то лишь от отчаянья, рождавшегося оттого, что тебя нет рядом, как было с моей безумной художницей. Но с ними даже в пронзительные моменты любви я никогда не испытывала того звездного медитативного экстаза, который нисходил на меня, когда я просто видела или вспоминала тебя.

Твой вопрос отрубил мне руки и как будто парализовал меня.

Потом ты заснула, а я лежала и думала до утра: как хорошо, что ничего не произошло. А утром, когда я сидела уже одетая у окна и медитировала на проезжающие внизу машины, ты вновь принесла мне шиповник и по-дивноморски улыбаясь рассказала мне, как твоя мама зашла в ванную, когда ты умывалась и задрав тебе майку спросила:

· Ты в трусах?

Как будто факт их наличия или отсутствия мог подтвердить или опровергнуть факт свершившегося в ее фантазии нашего с тобой акта.

Мы посмеялись, и ты добавила фразу, ставшую эпиграфом наших с тобой отношений:

· Так глупо. Как будто без этого нельзя любить друг друга.

А потом совершенно спокойно, без надрыва, но с легкой иронией задала мне уместный вопрос:

· Ты боишься меня?

Наверное, ты привыкла за свою красивую жизнь только и делать что отбиваться от чужого желания людей, набрасывающихся на тебя, как на кусок прекрасного вожделенного мяса.

С тобой было все сложнее, чем с другими: ты не стала меня «заражать» похотью, которой в тебе не было, как будто зная, что Муза – это не женщина. Это – другое. Ты «заразила» меня красотой. Иногда ты думала, что я боюсь тебя. Но никогда… никогда не верила, что я не хочу тебя, хотя сама, пока не заболела «золотой лихорадкой», была тогда почти блаженной ПУСТОТОЙ, которая никого и ничего не хочет, и наслаждалась собой и каждой секундой жизни, как благостной данностью. Для тебя счастье было не в обладании чьим-то телом, а в обладании самой жизнью. Мое счастье было смотреть на тебя. Твое – видеть восторг в моих глазах. Мы помогали друг другу жить… а секс? Иногда ты казалась несчастной от моего совершеннейшего нежелания, как будто оно оскорбляло тебя, как чужая похоть, и как мне было тебе объяснить, что секс никогда не давал тотального счастья, а только мог нелепым и грубым прикосновением разрушить прекрасные миражи – и все исчезло бы безвозвратно. Да. Мы могли заняться классической тантрой, но где была та неуловимая грань, которая переводит ее в банальную порку, и не было никакой уверенности, что мы не переступим эту грань. То, что сложилось меж нами, стало нашей тантрой, придуманной только для нас двоих. И было море стихов, рожденных от умиротворенного замкнутого в себе жара твоего тела, редким обладанием которого наслаждался только Альберт, оттого что этого по не совсем понятной тебе и странной для меня причине не могла делать я… Море стихов, хлынувших на меня с неба библейским откровением, летним серебряным звездопадом, водопадом дождя и любви и хлеставших из меня, как рвота от живописной морской качки: 

с тобой, одновременно или нет – неважно,

летаем в разные кабаки,

по-разному спим с мужчинами:

ты – утомляя, я – утомленно...

что было когда-то тишайшей блажью,

ночующей там, где приморский скит

постится, одетый в вериги тины, –

то стало мукой, в грехе рожденной.

... в березолес, извиваясь, текла река,

ее берега цвели непристойно ало.

косые лисы-лесоторговцы и лоси-ратники

туда ходили росинки трогать.

когда найдут ее – я у тебя в ногах

лягушкой лягу; свою корону на опахало,

не сомневаясь, выменяю; сойду в привратники

без сожаления с резного трона.

там осентябришься с рогатой свитою,

одев, балуя, в золото ворон,

и зимнесны осмыслишь грезорозово,

и жемчуг губ, от весносчастья влажный.

но в лето, когда лес зажгут, быть слитыми

росе – с водой, свече – с гала-костром.

итак, ты – в реку, я – в огонь березовый,

без кожи, с кожей ли сгорев – неважно.

(«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…»… Помню, много позже, когда мы с моей художницей возвращались в Ростов из Питера на поезде Санкт-Петербург ​– Новороссийск и мирно пили водку в купе со смешными благообразными террористами, читавшими Хайдеггера и везущими оружие в холщовой сумке из-под продуктов, у меня были с собой мои стихи, и я – веселая и пьяная – положила перед террористом, который был постарше и все называл меня лысой Лолитой, это незабвенное стихотворение о тебе, а потом уже в тамбуре, куда мы вышли с ним покурить, он размахнувшись и больно – так, что потемнело в глазах и я упала на грязный пол заплеванного тамбура, разбил мне кулаком лицо, ведомый страшными гомофобными инстинктами, и когда сердобольные милиционеры выводили его в Москве на перрон, я с жалостью глядя через пыльное окно вагона вслед его заломанным за спину рукам, заметила, что потеряла драгоценные папины часы с золотыми стрелками и красным циферблатом. И с тех пор никогда больше не пила в поездах ни с какими случайными попутчиками. «…И нам сочувствие дается, как нам дается благодать…» :–)

В конце мая мы стали ездить к тебе на дачу. Я благополучно сдавала сессию и после очередного экзамена или в свободные дни встречала тебя на перекрестке, и долго пересекая лесополосу мы шли к твоей дачной аллее. Когда я попала туда в первый раз, вспомнились запущенный сад Плюшкина, где трава и деревья познали полную свободу роста, и дореволюционная помещичья лень почти сродни богемной неге, которая обнимала нас в высокой траве, где мы загорали и купались в уже почти летнем южном солнце и аромате лиловых и белых ирисов, розовых крупных пионов, висящих в воздухе над нашими обнаженными телами.

Лежа в траве, мы несли блаженную чушь и смеялись, и ловили счастье руками, как радужные мыльные пузыри, которые ты пускала в цветы и в небо. В такие минуты боги, живущие в мифологии на голубых облаках Олимпа, завидуют смертным и навсегда лишают их счастья.

И я смотрела, как ты лежала в солнце и купалась в цветах и траве, и снова и снова совсем не хотела тебя. А ты, играя со мной и тая, просила моих рук, любила мои руки (семь лет музыкальной школы, наверное, не проходят даром :–) и я иногда уступала, и трогала твои плечи, и спину, и талию, даря тебе легкий, почти музыкальный массаж без тени желания секса. И в этом была неповторимая эротика неповторимого божественного тела и пейзажа, неповторимая эротика цветочных благовоний, неповторимая эротика рая, который мог бы стать вечным, если бы не вечный призрак «золотого тельца», если б не любовная похоть, выплевывающая в мир детей, и вечный зловещий призрак нищеты, с кнутом заставляющий обеспечивать себе будущее. Алчное бегство за исполнением желаний, которое делает рай на Земле невозможным.

Тата невероятно ревновала меня к тебе. Встречаясь с тобой каждый день, я почти перестала общаться с моей старой компанией, и они, как наркоманы, тянули меня вновь на свою иглу похоти и алкоголя, и я, сопротивляясь как могла, пыталась объяснить Наташе, что я sosкочила, что их групповые коньячные игры воспаленной похоти и скабрезного любопытства к чужому интиму мне были не интересны. Тата звонила и кричала в трубку:

· Что происходит??? Ты где?

· …

· Что ты молчишь?

· Мы загораем на даче…

· Мы загораем на даче? Просто она отбирает мой хлеб!!!

· Что?

· Что ты молчишь? Как она в качестве тела? Ты же ночуешь не дома? Ну! Расскажи!

· Мы загораем на даче… Я не хочу ее тело… Я к тебе завтра приду… Слышишь?

· Слышу и вижу – заколдовали тебя. Мне тебя жаль потерять.

· Ты меня не потеряешь.

· Завтра ко мне приходи: я расскажу тебе, бедной, что у них было с Ильей.

· Господи! Мне наплевать, что у них было… Я ее просто люблю… И ничего не хочу…

· Кто бы поверил! :–)

Кто мне когда-нибудь наконец ответит, почему даже умные люди всегда склонны судить по себе? Почему люди склонны вообще судить? Тата, воспитанная мамой на Библии, часто забывала чудесную заповедь об этом. Люди не верили, что мы – не любовницы. Люди, как свиньи, искали грязи и не находя обижались, и думали, что им врут. И как ни старалась, я не в sosтоянии была объяснить Тате, что не могу засовывать в тебя пальцы, без которых не могла жить моя безумная художница, что я не могу присасываться к твоим красивым, созданным для любви губам и искать языком язык, что я не могу лизать тебя между ног, как мартовская кошка, потому что я не могу себе этого представить – и это мое увечье, моя боль, моя радость, моя чистота, моя поэзия, мой дух, наконец!

Тата пыталась понять – и не понимала. Илья ее просто смеялся и говорил ей: оставь! – у них это навсегда. Чего я ждала от других, когда для меня (для меня!) это было мистической тайной, и никакие слова и губы и руки были не в силах прикоснуться к ней. Я помню, уже тогда поняла, что тайна нашей любви, ПУСТОТЫ и экстаза и для нас навсегда останется тайной, как смерть моего отца.

На следующий день я пришла к Тате и под хитрое вино, которое делал ее отчим – вино похоти, после которого ей хотелось жесткого секса и долгих глубоких поцелуев, она рассказала мне старую историю, которая откровенно позабавила меня:

· В середине июля, когда у нее еще не было Альберта, а у Ильи – меня, он попал к ней на день рожденья с друзьями, шампанским, цветами. Все пили – она не пила, почти не пила. Потом она всех потащила на море. Гуляли по берегу, ей стало зябко, и вдруг пораженный ее красотой мой Илья стянул свои брюки, оставшись в трусах, и отдал ей с глупой улыбкой. Она их надела, сказала спасибо, а после, у моря, прилипла к Илье и выдала монолог: люблю, обожаю брюнетов, как ты… Мы будем купаться с тобой обнаженными… Прямо сейчас… Пойдем же скорее… 

Он страшно влюбился, ходил к ней с цветами, желал ее сильно и страстно…

· И что же она?

· Она говорила тако-о-о-е…

· Какое?

· Что хочет его.

· И что же?

· И то, что когда приближался – она его не подпускала. Когда отдалялся –  манила…

· Но это же просто смешно! Она же играла! Как киса… Илья тогда очень страдал?  

· Да-да. Он страдал… Не мог ее долго забыть… Потом уже встретил меня… И ты будешь очень страдать… Посмотришь… Страдать неизбежно…

А между тем визиты на дачу длили наш рай. Однажды, когда мы лежали в траве, солнце зашло за стремительно набежавшую тучу и стало внезапно холодно, и твое чудесное и невозможное для меня тело покрылось мурашками, и обнимая себя за плечи, пытаясь согреться, ты взяла тонкое одеяло, на котором мы загорали и сказала:

· Сядь ко мне близко-близко… Я укрою нас… А если пойдет дождь, спрячемся в домик.

Мы сидели в высокой траве под одеялом плечом к плечу, и это был экстаз твоего вечного плена и вечного освобождения от мира где нет тебя и растекающейся как горячее вино сладостной боли, которую дарила невозможность – невозможность к тебе прикоснуться. Странное нежелание обладать тобой и бесконечное счастье от встречи, от ощущения тебя живущей со мной на этой планете делали мир гармоничным и чистым. 

Мы сидели в траве, и твое золотое тело рядом опять падало водопадом, в потоке которого купалось солнце, и я была совсем близко, и твой жаркий водопад готов был обрушиться на меня леденящей горячей лавиной, прекратив навсегда мое райское томление, мое счастье, мою тишину. И я не знала, как проникнуть за водопад, чтобы на меня попадали только прохладные алмазные брызги и меня бы никто не видел, а я наблюдала бы только солнце через большой водяной поток и больше не боялась – никого и ничего, словно в чреве матери. И я знала, что когда-нибудь все равно туда проникну и моя душа займется любовью с твоей, не нарушая тайную чистоту наших тел.

Дождь тогда не случился, и мы сидели под набегавшими одна за одной лиловыми тучами, и старые косматые абрикосы размахивали руками, как будто ловя порывистый ветер, и трава, и увядающие цветы в траве наклонялись до самой земли, словно молили ее о пощаде, но пощада не наступала – мне казалось, что это длилось вечно: серый кокон из одеяла не отпускал меня, и я как будто прилипла к твоему плечу, и этот женственный жар уже убивал меня, и это sosтояние небытия сродни животному страху, медленно переходящему в просветление лишало меня рук рядом с тобой навсегда – и вдруг появилось солнце, и ветер оставил в покое умирающие растрепанные цветы, и абрикосы перестали махать руками, как сумасшедшие, и я выпуталась из серого кокона – из ЖЕНЩИНЫ – и опять легла в траву – в ПУСТОТУ.

И после этого, сидя в траве, обнимая свои колени и сохраняя нужную мне дистанцию, ты – совсем обнаженная – начала странный и неожиданный для меня разговор.

· Я каждый день провожу с тобой. Ты заметила это?

· Я заметила.

Это заметила не только я, но и все наши друзья, родители и знакомые. Они смотрели на нас, как смотрят на сильно напившихся людей в еще относительно трезвой компании – смотрят и думают: мы теряем их, мы теряем их… Что же делать? Мы теряем их.

· Он не хочет меня больше…

· Больше чего или кого?

· Он хотел меня раньше больше жизни.

· Знаешь, к сожалению или к счастью – все проходит. Желания утихают. Отношения перетекают в другую стадию…

· В какую?

· В стадию успокоения. Начинается новый этап.

· У нас начинается новый этап?

· Наверное, да… И переход в него очень опасен, потому что больше нет зацепок. Для него раньше была зацепка – секс с тобой… твое тело. А теперь вы должны искать что-то новое… вместе…

· Но кажется, он ничего не ищет. По-моему, он даже рад, что у меня есть ты… Но ты меня тоже не хочешь… как будто…

Это был единственный момент просветления, когда ты поверила в мое нежелание.

· Ты думаешь, только желание обладать длит отношения? Ты ведь сама этого не хочешь – тебе и так хорошо. Так чего же ты боишься? Что мы тебя бросим?

· Да. Вы меня бросите.

· Я не знаю, что думает по этому поводу он. Но я скорее тебя брошу, если захочу тебя и возьму тебя. Так было всегда.

· А что во мне такого, из-за чего ты меня не хочешь?

И тогда я сказала тебе, кто ты.

· Ты – водопад. Когда я думаю о тебе, у меня внутри как будто разливается вечный лесной пожар, который не смогут потушить даже с самолетов.

· Но получается, что мы созданы друг для друга: мои брызги не дадут ему тебя сжечь.

· Так происходит сейчас: я просто стою у водопада и смотрю на его струи и свет. И мой пожар шипит от его редких брызг, но горит горит горит… А если я прыгну в тебя, войду в твой поток…

· Потухнет?..

· Потухнет и станет золой.

· …

· Тебя для меня слишком много. Ты очень большой водопад.

· Виктория?

· Вроде того :–)

· И что же мне делать?

И в тот момент – первый раз со времен Дивноморска – в твои глаза вернулась стеклянная боль. Ты обнимала свои колени и плечи и как будто сгибалась под тяжестью этого разговора, чувствуя себя такой ненормальной, несчастной и главное – такой нежеланной, что жизнь, казалось, теряет смысл и мы – я и Альберт – все равно, придет время, тебя бросим ради обладания кем-то. Тебе казалось, мы боимся твоего царственного величия и как пигмеи рядом с гигантами подавляем свои желания во имя спасения собственной жизни.

И я не знала, как утешить тебя в твоем замороченном горе. Я не могла исправить ситуацию, ибо знала, что не могу хотеть тебя и что не могу заставить Альберта хотеть тебя и самое главное – не могу сделать тебя наполненной этим желанием – желанием отдаваться – тебе это было не дано. Ты напоминала совершенный, замкнутый в себе золотой sosуд, самодостаточный в своей победе над телом и миром – никто не мог выпить содержимое этого sosуда, а если бы выпил – жажда бы лишь нарастала.

И на тебя иногда опускалась иллюзия, что кто-то сможет заразить тебя своим желанием и ты наконец почувствуешь себя живой и нормальной самкой. А в тот момент жизни Альберт наверное устал, а мне было нечем тебя заражать – желания не было… не было… не было…

Да. Ты была монстром сродни Греную и владея чудесным даром – божественной красотой – никогда и ничем не пахла. Когда я приходила к тебе после ночных гуляний (твоя мама весьма ко мне благоговела) и мы засыпали обнявшись (это было единственное тогда, что я могла себе позволить с тобой), я обнимала тебя сзади, уткнувшись в твою спину, и она ничем не пахла, пользовалась ли ты духами, цветочным мылом или розовым маслом. Твоя кожа ничем не пахла. И это было странно. Женщины всегда пахнут, всегда по-разному, но пахнут: цветами, морскою водой, экзотичным растеньем, дождем и желаньем, и соком травы, лимонами, яблоками и виноградом, и свежестью рыбы, младенцами и молоком – а ты никогда и ничем.

В глубокой юности кто-то сказал тебе, что за однополый секс бог наказывает бесплодием. И ты вынашивала в себе эту глупость и говорила ее мне, и даже как-то потащила меня вместе с собой к экстрасенсу в другой город – она за большие деньги и долго (тебе пришлось продать семейную ценность – николаевскую золотую монету) снимала с тебя порчу и лечила от «одержимости», пока я сидела в тёмном коридоре ее ростовской квартиры и закрыв глаза с усмешкой и тоскою ждала, когда тебя «полечат», и опять блаженно понимала, что ты – не моя женщина. Моя золотая нирвана, экстаз и радость… Моя лучезарная боль, причуда и горе… Моя неземная поэзия говорящего звездопада и лунное серебро водопада моей любви и смерти… Но ты – не моя женщина :–)

Однажды обсуждая с тобой оттенки вкуса различных фруктов я заговорила об ананасе:

· Обычно фрукты так же как люди делятся по половому признаку…

· ?

· Представь себе яблоко, персики, грушу, разбитый кокос, арбузы и дыни… Они очень женские… правда?

· Наверное, да… Кокос?

· Конечно: особенно сдвоенный – coco-de-mer, который растет на Сейшелах…

· …

· Ты видела их изнутри? Их видишь, и режешь, и ешь – как женщину…

· …

· Вспомни бананы, лимоны и киви – они как мужчины… А вот ананас – ни то, ни другое…

· ?

· Классический андрогин – какой-то двуполый – похож и на женщину и на мужчину…

· Как ты? Ты знаешь, но я его даже не ела.

· Не ела?  Как странно… Не нравится?

· Я же не знаю… Не знаю, какой он внутри. Я видела только снаружи.

На следующий день я принесла на дачу огромный колючий ананас с яркими листьями и ты удивилась ему как ребенок. Это было так трогательно – дарить что-то впервые. И взяв его в руки, ты крутила его, рассматривала, осторожно трогала зеленые пики листьев и нюхала, вдыхая его неповторимую свежесть, как я тебя по ночам, вдыхая твою пустоту.

· Его запах не похож ни на какие другие фрукты. Наверное, так пахнут океаны и пальмы. Наверное, так пахнет тропическое солнце. Если голова кружится от его запаха, какой же тогда вкус?

· Попробуй.

И мы аккуратно разрезали его в домике по тоненьким круглым долькам.

Ты села в траву и подогнув под себя ноги, голая, медленно поднимая с тарелки дольку за долькой, ела его, кусала, sosала, и мелкие его шипы, сначала казавшиеся неопасными, терзали твои нежные губы ребенка, и они стали красными от крови, и кровь выступала на них пурпурными каплями, и смешивалась с прозрачным соком, и ты пила этот коктейль и улыбалась, и ананасовый сок струился с долек по тонким царственным запястьям, и капал с локтей в траву, и тек на голую грудь, и капли огибая sosки падали вниз разбиваясь о бедра, и я сидела поодаль в траве и неотрывно смотрела, как ты любила этот первый свой ананас кровавым ртом и смеялась от кайфа и его андрогинного вкуса – смотрела, как твоя любовь лучилась в мои глаза, и мне казалось, что ты ешь мое сердце, и представляла, как пахнет теперь твоя кожа, облитая ананасом, и сколько мужчин и женщин отдали бы сто – тысячи – миллион золотых николаевских монет, чтобы пить этот сок с твоего тела… А я по какой-то таинственной и причудливой иронии опять его не хотела… опять не хотела.

И теперь, и никогда запахи пальм, тропических цветов, ананасов и побережий всех четырех океанов не затмят тонкий, уже едва уловимый и незабываемый аромат того вечного и только нашего с тобой лета.

Однажды в июне, внезапно стерев с неба солнце, на нас хлынул дождь водопадной стеной. Мы снова валялись в траве. 

Тогда я почти заснула, и мне привиделись дождь и ты: мокрая от его нитей, ты лежала голая на земле лицом вверх, и струи текли по лицу, и было похоже, что ты плачешь… И я очнулась, когда ты будила меня и тянула в домик.

И в домике я села на стол и долго курила в окно. Ливень, как плотная штора, закрыл дачный пейзаж и небо, и я как слепая не видя траву и деревья, глядела в стекло и вдруг обернулась почувствовав взгляд – одетая в майку и шорты ты лежала на диване и смотрела на меня, как обычно смотрят на объект утоления желания – томно, маняще и ожидающе. В твоем взгляде была глубокая бездна. Блаженства и света. Неразделенной похоти, боли и тьмы. Ты не смотрела так на меня никогда. Твои руки как будто тянулись ко мне, пытаясь схватить наконец этот неясный призрак странной любви, поэзии и покоя. И мне стало страшно. И я отвернулась. И думала глядя в безнадежно залитое слезами ливня окно о солнце, желая опять загорать без этих тяжелых пауз и не желая, чтобы ты еще когда-нибудь ТАК на меня смотрела. 

Через несколько дней я лежала на даче под молодой вишней и глядела на небо – барашки плыли огромным беспорядочным стадом, и медитируя на них, я чувствовала, что мои лопатки, так любимые женщиной-философом, срастаются с землею и едва различимые призрачные тени желаний – желаний секса, денег и смерти уплывают в небо и прячутся в белоснежной шерсти барашков. 

У тебя на даче, где все поливалось только дождями и за землей не было никакого ухода, все ягоды были парадоксально крупные и сочные, как будто их подкармливали какими-то дорогими удобрениями: клубника была размером с громадное петушиное сердце, черешня и вишня – sosки на статуе микеланджеловской Ночи, малина – не меньше носа у таксы. Когда я лежала на земле и медитировала на барашков, без остатка отпуская призраки, рожденные телом и сердцем, ты подходила ко мне, садилась на корточки и открывала ладонь. На ней были вишни, черешни, клубника, малина – громадные, красные, налитые дождем, и ты говорила:

· Лежишь тут как Будда.

И аккуратно опускала ягоды в мой рот багровыми от сока руками. И медленно – одну за одной – я их смаковала лениво. Потом вдруг взяла твою руку и стала облизывать пальцы – вкуснее и слаще тех ягод. И мне показалось, что ты захотела, чтоб я это делала вечно, но я не хотела, и руку твою отпустила, и вновь продолжала смотреть на барашков.

У тебя были очень красивые руки – с длинными изящными пальцами и тонкой кистью. Иногда, когда что-то меня раздражало, они напоминали мне клЕшни у раков, особенно когда ты смыкала все пальцы кроме большого, а большим начинала двигать, то соединяя, то разъединяя с остальными, как делает живой рак, когда его вытащишь из миски за бока перед варкой.

Так мы по-своему любили друг друга на райской плюшкинской даче, а потом настал день рожденья…  

Твой день рожденья в сердце июля.

Это наверное был мой последний шанс…

Последний шанс все изменить.

Конечно, мы праздновали его на даче, и было много солнца, тебя и еды. Потому что Альберт не пришел. В домике, загнав ожидание под подсознание, ты самозабвенно складывала большие куриные ноги в кастрюлю и засыпала их приправами: мускатным орехом, черным и красным перцем, лавровым листом, куркумой, луком, петрушкой, сорванными в твоем огороде. Я развела костер у места, где мы загорали, и поставив кастрюлю на кирпичи, мы как всегда улеглись в траву, лениво следя за курицей и попивая пиво. Ты была напряжена, как никогда раньше – горошина в лице Альберта даже под многочисленными перинами подсознания давала о себе знать, и ты вдруг стала пытаться рассказывать мне о каких-то старых страшных снах – наверное, чтобы отвлечься:

· Я никогда не говорила тебе об этом… Это извращенные кошмары подсознания.

· Выпусти их наружу.

· Я не хочу, чтобы они остались в тебе навсегда. Врежутся в твою память. У тебя ведь прекрасная память… профессиональная.

· Так не будет. Я их предам бумаге.

· Ну тогда они останутся навсегда на бумаге, а это еще хуже.

· Хорошо. Тогда не рассказывай.

Наверное, в твоих снах были женщины, кровь и смерть. И почему-то я представляю их. Наверное, ты убивала женщин, которых когда-то желала и которые стали причиной твоих нервнобольных юношеских психозов. И никто никогда не узнает этих кинематографических фрейдистских кошмаров. И ты никогда не узнаешь, что виделась мне постоянно одним и тем же сном – обнаженная и часто плачущая, как будто по ласке, и раскинувшая руки, как на распятии, и даже во сне я мучительно и блаженно была не в силах дотронуться до тебя. Я часто выступала с тобой в роли личного психотерапевта, и «врачебная тайна» наших снов и моей странной любви навсегда останется нерушима, и никто никогда не познает всей бездонной ее глубины. 

Позже, когда наш астральный рай на Земле закончился и нас изгнали из-за его похоти, я написала об этом совсем крошечное стихотворение:

она не говорила мне о снах –

о сладких, извращенно-старых болях...

горошина, наверное, все колет

ее в ее измятых простынях.

она не говорила ни о чем

что было мне тогда необходимо

и сад ее с запущенной малиной –

теперь и мой забытый, странный сон.

она как в золоченных образах

купалась в солнце, царственно нагая...

а мне, печальной, мало было мая –

узнать ее в ее безумных снах.

И потом, когда вода в кастрюле совсем выкипела, а на твоем дачном участке ее не было, и чтобы курица не сгорела, ты, быстро сообразив, схватила пиво и вылила его в кастрюлю – сначала одну бутылку, потом другую. Курица тихо зашипела и сладко запахла приправами в пиве и майонезе. И ты довольная собой продолжала лежать в траве, ожидая совсем не курицу – ожидая Альберта. И когда курица через несколько минут была готова, ты подобно героям Хемингуэя, которые когда невероятно нервничают, почти находясь на грани истерики и срыва, начинают обильно и жадно есть – даже жрать – и этот гастрономический ряд, поглощенный ими, скрывает их сердце, и они воздвигая толстую стену из еды и питья, стоящую между сердцем и миром, пытаются выглядеть невозмутимо. И ты подобно его героям пыталась забыться божественно приготовленной для меня и Альберта курицей. И хвалила ее, и запивала пивом, а потом ужасно объевшись и чуть не плача сидела в траве, а я лепила круги огурцов на твои чуть-чуть обгоревшие плечи и не видела твоего лица, когда ты вдруг печально спросила кого-то:

· Ну где же он? Уже заходит солнце…

И твои плечи поникли.

И тогда переполнившись до краев невероятной жалостью к тебе (я уже давно обреченно смирилась с тройками Лебедей, Раков и Щук в моей жизни), я неожиданно для самой себя сказала – наверное, так же как ты – несказанно печально:

· Если бы я была мужчиной, я бы женилась на тебе… Не раздумывая. Мы были бы блестящей парой :–(

А ты вместо того, чтобы ответить что-то вроде: но мы и так блестящая пара или что-нибудь в этом духе, после долгой паузы произнесла:

· Ничего… в следующей жизни… в следующей жизни.

Слышать это было невыносимо.

И я опять не могла ни обнять твои плечи, ни дотронуться до твоих лунных волос, ни поцеловать твою нежную шею, ни прикоснуться к красоте твоей груди – меня снова парализовало, и мои отрубленные тобой руки валялись где-то в земле, как так и не найденные руки Милосской. И уже заходило солнце. И я не могла его остановить, чтобы продлить твое ожидание. И в траве становилось холодно. И ты стала зябнуть. И огурцы на твоих плечах, впитавших их влагу, почти высохли и завяли. И мы оделись и ушли по домам, думая и чувствуя совсем разное – наверное, впервые.

Я думала о том, что тройки преследуют меня всю мою жизнь, как какая-то кара или кармическая ошибка. Я знала, что так живет большинство людей, и если уж случилось так, что я полюбила тебя, я хотела другую тройку: ОНА ОНА и РЕБЕНОК, а не ОНА ОНА и ОН. Или грезила о магической паре, которой не нужен третий — энергия этой пары рождает светящийся непробиваемый кокон, похожий на золотое яйцо – в его драгоценной прозрачности счастливая пара и движется и живет, и это яйцо толкает вперед глубокая общность их дела и духа. Быть третьим для меня мог только бог, ребенок или искусство, как это было у Гала с Дали. А ты тогда этого не понимала.

Следующим вечером позвонив тебе я узнала, что ты вернувшись домой легла в теплую ванну и чудом не порезала себе вены и вместо этого – слава богу – всю ночь, до самого утра, когда уже остыла вода, грызла до крови свои ногти и горько-горько плакала. Твои слезы капали в воду, и наверное у тебя был опять тот ужасный, стеклянный, безумный взгляд, который я могла себе только представить, а утром ты вышла из ванной и заплаканная, обнаженная и мокрая от остывшей воды и своих горьких слез упала на кровать и заснула мертвым тяжелым сном до самого заката, пока я не разбудила тебя своим звонком. 

А потом ты исчезла. На целых два дня. Привычка видеть тебя ежедневно сделала из этого почти катастрофу. Без тебя я печально читала Франсуазу Саган и никого не желала видеть (и потом почему-то чтение Саган в разлуке с тобой стало неизменной традицией). 

и руки опустились элегантно

и губы не желали говорить

и ласточка у окон не летала

когда я не увидела тебя

а муза приседала на пуантах

весь день и не просила даже пить

но скорбно и упрямо приседала

когда я не увидела тебя

и ночью было жарко, бездыханно

и тешился удушливый июль

своею невозможностью и болью

когда я не увидела тебя

а муза наполняла телом ванну

и грызла свой кустарный маникюр

и плакала и плакала любовью

когда я не увидела тебя

и женственные образы Саган

мерцали вызывая к себе жалость

янтарной полупризрачностью комнат

когда я не увидела тебя

а муза, нарыдавшись, на диван

легла нагой, баюкая усталость

вздохнула засыпая беспокойно

когда я не увидела тебя.

И когда ты опять появилась, я ни о чем тебя не спрашивала и мы почти сразу уехали в Дивноморск, с трудом достав одну на двоих путевку.

Я снова увидела sosны, и бухту, и море. Все было, как в прошлом году – милые сердцу дивноморские декорации, только теперь ты оказалась не вдалеке, а рядом, причем настолько, что я не знала, что с этим делать – мучительно рядом.

Потому что мы спали в одной страшно узкой постели.

После твоего двухдневного исчезновения, казалось, тебя подменили – из тебя как будто выходила блаженная ПУСТОТА, которой ты была и для себя, и для меня, и для всего подлунного мира. 

В первую ночь на юге, когда кровавый и дивный закат опустил глаза над нашим балконом, мы лежали в кровати, до боли слившись телами, и я пыталась заснуть. Твое лунное тело, благоухавшее так же, как прежде – морской пустотой – не пахло ничем и источало такой немыслимый жар, что я задыхалась и таяла. В нашем номере на противоположной кровати спала молодая девочка, и мне казалось, что она слышит и твой жар, и мое дыхание, и неистовое томление, исходившее от тебя в эту ночь и разливающееся во мне безумными лунными духами умершего заката, лунных камней и воды Голубой лунной бухты, оставшейся на твоем теле, и я не знала, как этому сопротивляться, и прижавшись к раковине твоего уха только спросила тебя:

· Чего ты хочешь?

Ты будто была одержима Луною – всегда в полнолуние ты словно теряла свою ПУСТОТУ, и глубокий колодец неутоленных желаний, как после сезона тропических ливней, пытался выйти из берегов, и я не знала, не знала, что с этим делать.

И в ту дивноморскую ночь… Когда прошлым летом ты была так нереальна и недоступна, и я, любуясь тобой, твердо и просветленно, без колебаний и раздвоений знала, что ты – моя картина, а я – твой художник. Игры воображения и моих глаз тогда было достаточно, а теперь, когда мы через год оказались на юге в одной мучительно узкой постели и я вдруг увидела, что ты – не привычная для меня ПУСТОТА, а слабая сильная женщина, наполненная желанием – я не знала, что с этим делать. Наверное, так чувствовал бы себя Пикассо или Матисс, или какой-нибудь Мыльников, если бы его попросили заняться любовью с собственной картиной. Ты всегда была моим шедевром, но не женщиной, одержимой похотью. Теперь был не просто взгляд, как на даче, когда мы в домике ждали разного: я – солнца, а ты – моих рук. Теперь был императив. Безусловное требование всего твоего тела заняться с тобой любовью.

· Ну что же… давай же куда-нибудь выйдем… из этой удушливой комнаты… 

Ты говорила надрывно и почти стонала, повернувшись ко мне своим лунным лицом, и тебе вдруг с твоим привычным для меня целомудрием стало наплевать и на девочку, шевелившуюся от твоих стонов, и на «то, что скажут люди», и на золотое дивноморское утро, когда нам придется посмотреть друг другу в глаза… и даже на мое нежелание.

Это был какой-то невыносимый и, казалось, вечно длящийся кошмар.

И тогда я приподнялась на кровати и сказала тебе, как будто наполнившись тяжелой обреченностью:

· Вставай и одевайся.

И в этот миг представила тебя в твоем коротком прошлогоднем платье с малиновыми тропическими цветами, которое ты взяла с собой – я представила, как ты сидишь на лавочке расставив ноги и откинув голову где-нибудь на набережной под ночной Луной, висящей над морем не дынной долькой, а цельным праздничным апельсином, и я подняв над бедрами твое платье на голой земле стою перед тобой на коленях и долго целую тебя между ног, а потом тихо снимаю с плеч экзотические малиновые цветы, и твоя обнаженная роскошная грудь под моими губами пышно пылает в холодном лунном свете, и потом я целую твой рот и чувствую, как ты уходишь от меня навсегда по широкому лунному ковру куда-то в открытое море – удовлетворенная и прекрасная…

От этих образов мне захотелось стереться с лица земли, исчезнуть, как Экзюпери, чтобы никто и никогда не нашел даже моего запаха, потому что я любила тебя – я так безумно любила твою душу, что совсем не хотела тела.

И вдруг из распахнутой балконной двери потянуло сыростью и ворвался ветер.

Начиналась гроза.

Клены перед балконом заколыхались и забились в предгрозовой истерике.

И через несколько секунд хлынул ливень, и я обняв твою голову долго смотрела в грозу, а потом, когда ты уже заснула, до утра гладила твои волосы и уши, как когда-то в детстве гладила найденного мною пушистого и несчастного котенка, оторванного от матери. В ту ночь ты была таким же несчастным громадным котенком, оторванным от ПУСТОТЫ.

А потом на четырнадцать дивноморских дней ты устроила мне сумасшедший дом.

Утро начиналось с того, что ты, злая, гневно сверкая холодной синевой глаз и слегка растрепанная, уходила в бухту, накинув на плечо полотенце. В гневе ты была еще прекрасней: твои волосы чуть-чуть выгорели на солнце и стали еще более лунными, и ровный шоколадный загар эффектно оттенял светлое платье и сильнее подчеркивал цвет твоих глаз. Я не могла понять, что с тобой происходит: днем, убегая от меня в бухту с какими-то случайными попутчиками – очевидно, что ты не желала со мной общаться. Когда же спускалась ночь, мы срастались лопатками, скатываясь друг к другу на нашей узкой и вогнутой кровати и когда я почти засыпала, ты будила меня и как кошка просила ласки: поворачиваясь к тебе я гладила твои плечи и талию, как ребенку целовала мочки ушей и шею, трогала твои руки – в этом не было ни капли секса и похоти. Я дарила тебе свою человеческую любовь – любовь такого же как ты одинокого и потерянного под Луною вечного человека, который тоже когда-нибудь умрет.

А потом все продолжалось снова: утром – гнев, ночью – любовь. Твоя дневная ненависть ко мне сменялась припадками ночного желания. 

Однажды перед сном я ела большую грушу и когда она кончилась, не знала куда девать ее длинный хвостик и уже хотела засунуть его под кровать, как ты внезапно очнулась от лунного забытья и схватив мою руку положила ее себе на грудь, и я, смеясь, хвостиком груши начала нежно царапать твое тело – ты стала дрожать и покрылась мурашками, и с придыханием зашептала:

· О господи… что ты делаешь… ч т о   т ы    д е…   л а…  е ш ь…

Ты таяла и растворялась в нахлынувшем на тебя кайфе собственной водопадно-громадной волны, вытекшей из маленького тоненького спичечного хвостика сладкой груши, урчащей в моем животе. Меня забавляли твои реакции. Подобно картине, меняющейся от прикосновения кисти, метаморфозы твоего тела сводили меня с ума, но это был не предел – я знала – всегда знала, что обладание твоим телом – это куда более глубокая бездна, из которой мне было не выбраться даже при самом большом усилии воли.

И я бросила хвостик от груши на пол, и он упал между кроватью спящей sosедки и нами, и я отвернулась от тебя к стене и через лопатки скоро почувствовала, что дыхание твое стало спокойным и ровным и что ты наконец заснула.

А утром тебе опять не нравилось, что ты не выспалась, что надо тащиться в бухту, что ты осталась без завтрака, что я нашла себе новую подружку, с которой (по причине, что этого почему-то не делала ты) ходила на пляж и по барам:

· Стрельцы такие непостоянные.

· А Раки такие злые.

И когда симпатичный москвич стал сопровождать меня в бухту и я ходила с ним в бар в своем голубом платье и тёмно-лиловой бандане и как-то – в сауну, где он лечил меня от страшного кашля после ледяной воды бухты и закатных ветров сменами температур по кругу: сначала выкалывающий глаза и поджаривающий ноздри пар, потом холодный бассейн и наконец едва теплый душ, и так несколько раз, а потом за деревянными столиками сауны мы пили черное южное вино и ели громадный красный арбуз в большой и веселой компании – ты устроила мне дикую сцену на глазах у ничего не понимающей удивленной sosедки:

· Вы были в сауне голые?

· ? :–)

· Или ты ходила к нему в номер и он делал тебе массаж?

· …

· Массаж был внутренний?

· ! :–)

· Ты такая доступная, доступная просто доступная девка…

· ?!

У нас ничего с ним не было, и когда он прикасался ко мне, я представляла тебя и ничего не чувствовала – только пустоту, наполненную твоим ночным телом и дневными истериками, как контрастный душ. Или как его процедуры в сауне, от которых действительно прошел кашель.

А ты как обычно устав отбиваться от мальчиков и мужчин, всегда говорила им одно и то же, как заведенная:

· Извини… Я не могу… ЕЙ это может не понравиться.

И они отставали, а потом наконец найдя мое общество, настойчиво выясняли, кто мы друг другу – просто подруги или не просто подруги :–) Кажется, это их возбуждало.

Вечером тебя неизменно раздражали запахи – запахи духов, дезодорантов и одеколонов, которые выливали на себя наши sosеди перед ночными дискотеками, запахи фруктов и разной еды от поклонников, пышно сгнивающей в нашем номере, запахи разгоряченных тел, в предвкушении ночи носящихся по коридору, запахи пудр, помад и теней нашей сокамерницы-sosедки. Ты выходила на улицу и долго сидела на лавочке, вдыхая закат и как-то надрывно гладя маленького лишайного щенка, приблудившегося откуда-то из села, и когда я спрашивала, зачем ты как будто специально трогаешь его лишайные уши, ты с глубокой печалью и по-детски наивно мне отвечала, как в какой-нибудь сказке Уайльда:

· Он единственный, кто меня понимает.

И поздним вечером на дискотеках и в барах мы едва ли встречались, но как-то, уже почти перед отъездом я увидела тебя ночью в лучшем тогда дивноморском баре «Какаду»: ты сидела в случайной компании питерцев за деревянным столиком, совсем в углу, с отсутствующим взглядом, слегка ссутулившись, в какой-то помятой грязно-синего цвета застиранной и по-моему чужой майке – как всегда ослепительно красивая. И как всегда совсем не пьяная. Иногда мне казалось, что лучше бы ты напилась… Проходя с коктейлями и с мартини к своему столику, где меня ждали мальчики и моя новая приятельница, я остановилась увидев тебя, а потом уже сев и цедя богемное пойло, внутренне отстранившись от своей компании, неотрывно смотрела сквозь людей на твой столик, на твои волны лунных волос, золотым пятном сияющих на меня в лучах дискотеки, и когда началась твоя любимая тогда музыка – возможно, единственное, что радовало тебя в те дни – Jesus to a child Джорджа Майкла – ты чуть-чуть оживилась, но даже слушая ее, опять была громадным несчастным котенком, и в глазах твоих была все та же старая, уже забытая мною стеклянная рана, как у больного ребенка, и на мгновение ты посмотрела на меня, как смотрела Элизабет в «Девять с половиной недель» на старого художника, когда была его выставка, перед тем как ее стошнило. И когда наши глаза встретились, ты была невероятно на нее похожа – и взглядом, и настроением, и прической, и мне показалось, что ты – воплощенная ностальгия по безвозвратно покинувшей нас блаженной ПУСТОТЕ… Как будто по родному дому. 

Я НИЧЕГО не понимала.      

В эту ночь ты не пришла и первый раз я спала одна. А утром едва рассвело ты вернулась в номер в другой уже цветистой и опять чужой майке и молча села на кровать.

· Лена, что с тобой происходит? Ты как будто сходишь с ума?

· У меня уже полмесяца ничего нет. Я жду каждый день, каждое утро, каждый вечер, каждую ночь.

· Может…

· Нет. Этого не может быть… Ничего не было… Ни че го ни с кем не бы ло…

· Значит надо еще подождать.

· Господи, это совсем не входит в мои планы. Я же собиралась уезжать…

О том, что ты собиралась уезжать, я услышала впервые. 

· Тебя тошнит?

· Нет.

· Значит надо ждать.

Я встала с кровати и на балконе долго смотрела на осыпающиеся золотом клены, и думала, как это странно для августа – желтые клены, а потом вышла из номера, дав тебе понять, что разговор окончен. И вдруг ты догнала меня, остановила и глубоко глядя в глаза спросила, трогая мою руку:

· Ты не знаешь, куда делась Луна?

· ?..

· Ее нет уже которую ночь.

Как будто Луна была чем-то таинственным, тихим и главным, что нас соединяло.

А вечером перед очередной дискотекой ты едва не бегала с кровавым тампоном по номеру и по-детски счастливая кричала мне:

· Вроде началось!

Да. Несомненное кончилось, и что-то действительно началось – что-то пугающе новое и большое… Пахнущее осенней мокрой землей, тёмным сомнением и ослепляющей горем разлукой. И никакие тампоны в мире не могли меня успокоить.

Оставалось два дня, и я отчего-то больше не могла спать с тобой рядом – все последние ночи в Дивноморске я проводила в ночном ледяном море, пьяная медитируя на нелепо пустое безлунное небо или сидела с друзьями в барах, жадно пожирая шашлыки, запивая их водкой, тупо смеясь и спрашивая: почему нет Луны?.. Я как будто заливала глаза, безумно уставшая от этого тюремного черноморского «отдыха», а утром, едва волоча ноги от рассветного холода, какой-то неизбывной тоски и странного предчувствия, до заката падала в тяжелый сон, когда ты деланно веселая уходила в бухту.

А потом на нас ранним листопадом и раненой звездой упала наша единственная ночь – божественная южная ночь августа по дороге домой в автобусе.

Перед самым отъездом мы прощались с бухтой, долго плавая в ее лоне и поедая тёмный виноград, который принес мальчик прямо к морю. За две недели мы впервые купались вместе в бухте и ты была веселая, как ребенок, который наконец утешился и рассмеялся.

Едва просохнув мы залезли в автобус уже в глубокие сумерки и сели на свои места в середине, как раз под вентиляционным люком, из которого прямо на нас полился ночной ледяной воздух, когда автобус все дальше увозил нас от дивноморской муки. И тогда я встала и закрыла люк. Мужчина на заднем сиденье подал голос:

· Девочки! Не закрывайте люк! Тут так душно.

· Но нам холодно! – ты поднялась в полный рост и обернувшись назад, вступила в диалог, крича как с корабля.

· У нас тут маленький ребенок – он задыхается, – продолжил мужчина.

· Тогда меняемся местами!

Я до сих пор не знаю, зачем ты это сказала. То ли тебе действительно стало жаль задыхающегося в духоте ребенка, то ли что-то другое кольнуло тебя – это уже не имеет значения. Ты это сказала.

Мужчина сразу же подошел к нам с женой и мальчиком лет десяти, и мы сделали рокировку. На заднем сиденье автобуса, которое было сплошным и довольно широким диваном, кроме нас в углу сидела какая-то женщина. Она почти спала. Ты легла мне на колени и будто девственница, твердо решившая раствориться в своей дефлорации, тихо произнесла:

· Ну же!

И закрыла глаза.

Ты лежала на моих коленях в коротком хлопчатобумажном платье в голубую матросскую полоску, которое я подарила тебе в день рожденья. Оно облегало твою идеальную грудь, лирные бедра, плоский живот, и белые полоски светились мне в глаза неразделенной кошачьей похотью – такой детской в этом женском, созданном для любви и поэзии теле. В маленьком окне сияли огни Новороссийской бухты и тонкая молодая Луна ренессансом открывала для нас свою золотую дынную скобку – это был драгоценный знак, говорящий – ничто не кончено… все продолжается… ты и я – это навсегда.

Первый раз я знала, что с тобой делать, первый – и последний, потому что было уже безнадежно поздно.

Я наклонилась и поцеловала твои губы – долго, как будто зная, что этот поцелуй будет единственным и потому бесценным. Такого рта не было ни у одной моей любовницы, ни у каких моих мужей (прости, Анечка!:–) ни у друзей – его нельзя было сравнить ни с мякотью персика, ни с самым нежным божественным фруктом – наверное, это были губы ребенка – не знаю – я никогда не целовала ТАК детей.

Женщина, сидящая в углу, как невидимка ушла в голову автобуса, и мы остались одни. В стекло врывались фары встречных машин, и ночь была черна как бездна, и ты лежала на моих коленях – вся моя… вся ничья… такая тихая и лунная… с младенческой кожей впитавшей море.

Я трогала твои волосы, шею, грудь под матросским платьем и не могла остановиться, и я не помню, как ты заснула, и время замирая погасло. Как будто я вышла в открытый космос и попав в черную дыру не заметила, как автобус въехал в рассвет. Со мной и с тобой на моих коленях. Ты лежала в моих руках, как Елена в руках Париса, как голубое мягкое фортепиано в акварельном офорте Дали «Женщины-цветы…», и я играла играла играла на нем в первый и последний раз, как будто несла тебя спящую через громадное и неисчерпаемое море страдания.

Нет. Это был не секс. Это не было экстазом нирваны и рая – наш рай с тобой кончился. Это была дорога домой. Это было прощание. Это была уже желанная и неодолимая разлука. Это был акт убаюкивания нервного ребенка другим ребенком, перемещающихся из ада в ад. Акт двоих детей, созданных друг для друга – двух ошибок и улыбок природы: маленького мальчика, по ее неясной иронии не рожденного мальчиком, и маленькой девочки с телом Монро.

Ты сухо попрощалась со мной, выходя из автобуса – бледная и слегка растрепанная, и потом, став на родную землю, достала зеркальце и пригладив волосы, sosредоточенно двинулась в путь полосатым пятном, закинув за спину сумку.

После этого я спала ровно сутки. И проснувшись, сразу спросила маму, не звонила ли ты. Но ты не звонила. Ты не звонила ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. И я как barfly летая с Татой из кабака в кабак и провожая последние дни уходящего лета, каждый вечер пила шампанское и вдыхая сигареты слушала знакомую музыку, звучащую в накуренных залах – музыку которая была ТАМ, и печаль моя была неизбывна.

· Почему она не звонит?

· Позвони ей сама.

· Я всегда знала: то, что любишь сильнее всего, нельзя трогать – оно непременно исчезнет.

Тата только подливала мне шампанское, только закуривала следующую сигарету и только молчала, как будто уже понимая, что тайну любви не стоит тревожить.

И когда тишина моего телефона стала невыносимой, и ожидание твоего лунного голоса не могло уйти в землю ни сентябрьскими дождями, ни океаном выпитого с Татой шампанского, ни пеплом бесчисленно выкуренных сигарет – я тебе позвонила… из автомата… как в первый раз.

И опять шел дождь. Я была в твоем любимом бежевом пиджаке из непонятной ворсистой ткани. И слегка пьяная. И холодное шампанское, разлитое в моем разрывавшемся сердце повело меня к телефонной будке. Я специально выбрала такую, чтобы сквозь дыры выбитых стекол смотреть на дождь – смотреть, как за оградой в парке дрожит умирающая листва и в сиянии уличных фонарей блестит последним изумрудом.

· Лена… Здравствуй…

· О! Ты где? Пойдем пройдемся?

Пауза…

· Ты не звонила… С тобой все хорошо?

· У меня не было времени. Мне бы ло не до то го… Пойдем пройдемся.

Пауза.

· Там дождь? Здесь сильный дождь…

· Как я рада тебя слышать…

Пауза.

· Лена… как твои дела?

· У меня сейчас много дел – через месяц я выхожу замуж.

Долгая пауза.

· Зачем?

· Я беременна.

Вечная пауза.

· От кого? 

(Как будто когда-нибудь ты могла мне сказать: от тебя… И если бы ты могла мне это сказать! Эта невозможность, казалось, навсегда делала меня несчастной… Хотя, судя по времени, которое мы проводили с тобой в то лето, и по нашей алмазной связи – это было бы более логично :–)

· От Альберта…

· Ты говорила, что у тебя началось…

· Мне тогда показалось… Ты где? Пойдем пройдемся…

· Нет… В следующий раз… Я только хочу сказать тебе, что я очень скучаю… безумно скучаю…

· Я тоже…

И тишина повесилась вместе с трубкой гигантским топазом Луны, возникшей над парком, когда закончился дождь.

Я не помню, сколько я стояла в телефонной будке. Я помню только эту звенящую тишину Луны, осенний холод и золотую боль в моем разбитом остановившемся сердце.

Потом сомнамбулой я вплыла к Тате и на вопрос: что случилось? уже не могла ничего сказать, а только стекла на корточки у дверного косяка ее большой прихожей и зарыдала закрыв лицо руками, как в детстве истерично всхлипывая, когда меня больно отшлепала за непослушание мама. И Тата, схватив меня за плечи, потащила в ванную и наклонив мою голову над раковиной, стала поливать меня ледяной водой из ковша, деловито черпая ее из ведра и приговаривая как сердобольная бабушка:

· Господи… Да что же это такое… Что же это такое…

А позже, когда я очнулась после ее реанимации, мы пошли в звездный и мокрый ночной парк и сидя на лавочке долго курили и долго молчали. А потом, когда она узнала, что случилось, только сказала мне:

· Да… Это пожалуй всё.

И увидев вселенский ужас в моих глазах, добавила:

· Дорогая… Вокруг столько красивых женщин… красивых мужчин… Запомни: это – ВСЁ и больше не звони ей.

И теперь было ясно, куда ты исчезла в июле.

Потом, много позже, ты рассказала мне, что он все-таки захотел поздравить тебя с днем рожденья и ты пошла с ним в прибрежный кабак, и после моря шампанского он тащил тебя пьяную (тебя? пьяную?..) на остановку, но потом вы почему-то зашли в парк и в темноте аллей он выебал тебя стоя у дерева как пьяную кошку – и это был царский подарок тебе в день рожденья. Воистину – царский! :–) 

А в сентябре были дожди, печальная пустота, сменившая блаженную летнюю, и море последних о тебе стихов – вершина выстроенной судьбой пламенной пирамиды страдания. И казалось, меня не могли спасти ни Тата, ни шампанское, ни лекции в институте, ни моя собственная самодостаточность. 

Меня больше не было на Земле. 

я стала тобою. дожди в сентябре

не пьются – а в детстве – живая вода

встаю – солнце вновь говорит о Луне

ложусь – тихо ночи рыдают о днях

я помню дословно твой сказочный бред

моей гениальности черная грань

как бок покалеченный ноет от ран.

я стала тобою. дожди в сентябре.

я стала тобою. и золота нет

в листах – они зеленью льются к ногам

читаю опять о тебе у Саган

и сплю завернувшись в малиновый плед

и помню дословно в немыслимых снах

все фразы твои... примеряя берет

я думаю: все ж хорошо что стареть

и мне без тебя и тебе без меня

Единственное, что я себе позволила – передать тебе прощальный подарок – фамильный золотой перстень с большим александритом при разном освещении меняющим цвет с голубого на фиолетовый – в память обо мне, о нашем с тобой астрально-лунном лете и о той единственной августовской ночи в автобусе. Я не знала тогда, в какой коварной магии ты обвинишь потом это кольцо. В коробочке была маленькая записка (что-то вроде: ЛЕНА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, НО НАМ НЕ НАДО БОЛЬШЕ ВИДЕТЬСЯ :–( которая тоже сыграла свою роковую роль (об этом я узнала много позже и была несказанно удивлена). Ее случайно найдет твоя мама и великодушно зайдя к тебе в комнату скажет короткую фразу тоном не терпящим возражений:

· Позвони ей.

И ты позвонила.

Ты позвонила и пригласила меня на свадьбу.

Русская свадьба. Что может быть ужасней и величественней этого традиционного шоу с машинами, кольцами, яркой мишурой на капоте, цветами, шампанским, водкой, столами, ломящимися от еды, хитрыми свидетелями и этим невозможным «горько!»?

Редко какая русская свадьба не напоминает фарс.

Странные ключевые слова, несущие негатив использует русский язык, сопровождая это действо: «горько», «брак»… Зачем этому огромному для многих людей событию нужны ассоциации с безобразным омонимом, означающим неправильно сделанный продукт и имеющим явно выраженную недобрую эмоциональную окраску?

Воистину, богат и сложен и часто необъясним великий родной язык, как русский национальный характер. 

:–)

Когда я после институтских лекций, физически не попав на регистрацию, уже вечером пришла на твою свадьбу в твоем любимом светлом пиджаке, в котором тебе звонила, и с милым подарком – нежным чайным сервизом в листьях цвета оперенья у горлиц с маленькими красными ягодами – почти все были уже пьяные, особенно сторона жениха. Его невозможный отчим сидел визави и подливая мне водку, которую я не пила, приговаривал:

· Девочка! Приезжай к нам в Прохладный – найдем тебе жениха.

А когда я со смехом и ужасом от этого фарса отвечала, что учусь в институте последний год и не могу приехать, он, деловито взмахивая руками, пьяно кричал:

· Это ничего! Бросай! Бросай и приезжай – мы тебе диплом купим!

Мама жениха тоже была уже порядочно пьяная – дородная белая женщина с жуткой химией и золотыми зубами. Зато будущая бабушка :–)

Все было, как положено: море еды и водки, и пьяные танцы под жуткую попсу, и шампанское в твоей туфельке, которое пил Альберт.

В прекрасном костюме из какого-то дорогого бледно-зеленого шелка, почти по-уайльдовски с тёмно-зеленой розой над сердцем ты была раздраженной и нервной, как в Дивноморске, и Альберт, не отходя от тебя, какой-то растерянный, заглядывал тебе в глаза, как будто с немым вопросом: ну чего ты еще хочешь? Что не так? А ты только молчала, и с плохо скрываемым отвращением смотрела на пьяных гостей, и иногда повторяла рефреном:

· Поехали в «Малибу»… (это был лучший в городе ночной клуб с хорошей музыкой и женским стриптизом)

Да. Там было бы лучше.

А когда кричали «горько», вы целовались сухо и коротко, как чужие.

Тебе было все не так. Мне, как никому и как никогда, это было видно со стороны, ибо я уже достаточно привыкнув к твоим реакциям, понимала, что причина твоего раздражения не только в том, что ты несвоевременно беременна (ты всегда любила контролировать ситуацию и управлять ею, а не наоборот).

Ты часто говорила мне на даче:

· Альберт – это не то, что мне нужно.

· ?

· Он редко понимает меня – нам надо расстаться.

И все продолжало длиться, как заезженная пластинка, как древняя тягучая надоевшая, но родная привычка.

И вот, не спросив твоего разрешения, ребенок, сидящий в твоем неземном теле, неотвратимо и непоправимо связал вас воедино.

Выпив море шампанского, чтобы этот фарс оказался в тумане и так явно не лез в глаза, я сидела забившись в углы (когда надоедал один, я уходила в другой) и смотрела на тебя: ты была как птица, пойманная в сети… с бледным несчастным лицом на собственной свадьбе… в безупречно сшитом костюме… с зеленой уайльдовской розой над сердцем… с ребенком под сердцем… моя любимая беременная девочка.

Теперь тебе действительно было не до меня.

И казалось, одна твоя мама – тоже блондинка с сапфирами в глазах – та самая мама, которая так ругала тебя когда-то за шалости с sosедкой и называла извращенкой – была искренне рада видеть меня на свадьбе. Чем-то я нравилась ей. И думаю, что она прекрасно знала о моих не просто дружеских к тебе чувствах.

А потом вы уехали в «Малибу», и я почему-то решила идти домой пешком, и в иссиня-черной тьме пьяно задумавшись о листопаде, который единственный будет радовать меня в этом сонном октябре, больно-больно ударилась круглой косточкой щиколотки о большой острый камень, когда шла через парк. И сев на этот камень, скорчившись от боли, долго-долго плакала об ушедшей ПУСТОТЕ, и перед глазами стояла твоя зеленая роза, и я вернувшись домой, казалось, вечно мыла ботинок, наполненный кровью.

Такого обряда еще не придумали – пить кровь из ботинка девочки, влюбленной в невесту.

После свадьбы ты стала звонить мне постоянно и долго рассказывала про свой токсикоз, о том, как ты гуляешь по улицам в своем зеленом плаще и кожаных зеленых перчатках с большим грейпфрутом в сумочке и когда тебя начинает тошнить, быстро достаешь его и кусаешь. О том, что златозубая мама Альберта купила вам квартиру и что я должна непременно прийти в гости. О том, что вы постоянно ссоритесь и что надо сделать на сканере абонемент для нас двоих и обязательно ходить в открытый бассейн, чтобы ребенок плавал вместе с тобой и со мной… Я слушала, слушала тебя часами и чувствовала сквозь эту мишуру слов твой надрыв, твое одиночество и то, что ты очень сильно по мне скучаешь.

Ты упорно настаивала на встречах, а я не понимала – зачем. Мне казалось, что если бы только было куда – ты пришла бы ко мне любая: с ребенком в животе или с ребенком за руку – любая. Но что я могла тебе дать? Я только заканчивала институт и жила у мамы. А ты жила в его квартире.

Однако я сдалась – мне невероятно не хватало тебя. Как будто настала вечная ночь без Луны. Как будто она умерла и забыла воскреснуть. 

Сердце болело так, что я чувствовала его очертания, словно кто-то вырезАл его ножом по контуру. Я превратилась в одно громадное кровоточащее сердце – сгусток невыразимой боли.

«…а если когда-нибудь в этой стране 

воздвигнуть задумают памятник мне…

…ни около моря, где я родилась: 

последняя с морем разорвана связь…»

…а там, где впервые увидела тебя – у дивноморской Голубой бухты на набережной «Факела». Это было бы большое с человеческий рост рельефное сердце в sosудах – из красного-красного гранита.

(Человек, несущий на своих плечах вселенскую печаль гонимого меньшинствА, имеет право хотя бы шутить о своем памятнике :–)

Мы ходили с тобой в открытый бассейн всю позднюю осень, всю теплую мягкую и дождливую южную зиму – почти до самых твоих родов.

Все, что было связано с тобой, всегда было красиво.

Бассейн походил на большую прямоугольную дымящуюся чашу с бирюзовой водой, которую украшал редкий рисунок упавших листьев. Мы тихо плавали брассом плечом к плечу, обычно на одной дорожке, и вода испарялась в небо, и уплывала к звездам, что висели над нашими головами на черной простыне ночи, и свет льющийся из фонарей озарял бирюзу. И желто-коричневые листья, червовой мастью улетавшие с пирамидальных тополей, растущих периметром у бассейна, ложились на воду, на голубые плитки бордюров, и их не успевали убирать большими сачками из мелкой сетки. 

Осенью он напоминал мне итальянский бассейн святой Катерины в моем любимом фильме Тарковского, где в пару плавали люди в шапочках, а мучимый ностальгией писатель со своей златоволосой переводчицей (женщиной твоего архетипа) бродил поодаль, а потом в безводном резервуаре умер от своего большого больного сердца, которое больше не помещалось в груди, с горящей свечой в руках.

Мы плавали плавали плавали… Всегда в сумерки, когда ночь опускалась на воду, и незримый призрак потерянной ПУСТОТЫ как будто опять возвращался, витал над нами и таял, улетая с паром в звездное и безлунное небо.

Ты постоянно говорила мне, что не можешь с ним жить, о том, какие вы разные и что однажды в ярости он чуть не порезал тебя острым обломком плитки, которую выкладывал в ванной, когда ты устроила до предела возмутившую его сцену (защищаясь, что не вытерла пыль или пролила борщ). И я только слушала и молчала, и иногда психотерапевтически поучала тебя, как маленькую, что надо терпеть терпеть терпеть – ради ребенка и что когда он родится – все непременно изменится.

Что я могла тебе еще сказать? Что я могла предложить тебе кроме своих влюбленных глаз, sosтрадания и страдания?

А потом по твоему глубокому настоянию я стала ходить к вам в гости и оставаться на ночь, и мы спали втроем на большой кровати: Я ТЫ и ОН… Ели твои божественные борщи на завтрак, обед и ужин, на первое и на второе, и когда я была с вами, это были единственные моменты твоего безмятежного спокойствия: справа был ОН, слева – Я. Что еще нужно для счастья? Но это была иллюзия. Я не могла все время находиться с вами – у меня были свои дела, институт, свой мир и своя территория, да и он был человеком достаточно ортодоксальных взглядов в отличие от прогрессивного Татиного Ильи, и ситуация моего постоянного присутствия его вряд ли бы устроила.

Но ты не отпускала меня. Когда начались зимние каникулы, я совсем прописалась там (к великому неудовольствию моей мудрой мамы), и когда Альберт рано утром уходил на работу, мы продолжали спать до полудня обнявшись, и живот твой ничуть не мешал, а, напротив, создавал какую-то новую, еще более прочную как алмаз и настоящую как драгоценный металл лунную ауру вокруг нас. Я любила твой живот так же трепетно, как и тебя, и утром, обнимая твое тело, блаженно чувствовала, как он, хранящий в себе чью-то душу, мягко упирается в мой – пустой и наполняет меня великой, почти забытой мистической ПУСТОТОЙ – и я становлюсь ею.

Живот твой рос и совершенно не портил твой облик. Мыля твою спину в душе бассейна, я смотрела на тебя голую и думала, что настоящую красоту воистину ничего не может испортить. Живот был очень аккуратный, и мне казалось, что там сидит мальчик.

А между тем Альберт стал как будто таять: щеки его впали, глаза часто смотрели стеклянно и он страшно худел – с каждым днем все больше. Ваши скандалы продолжались в мое отсутствие, казалось, с еще большей силой, и я, не выдержав твоих жалоб, сказала тебе в вечернем бассейне, медленно плывя рядом с тобой:

· Ты можешь наконец смириться с ситуацией и жить спокойно. И посмотри: он как будто умирает… Ты что не видишь? Мне жаль его… Эти стеклянные глаза… Отведи его к врачу или дай ему душевный покой… а?

Я говорила раздраженно и жестко, сознательно намекая тебе своим тоном, что МНЕ ЭТО ВСЕ НАДОЕЛО. Сначала ты пыталась оправдываться, а потом вдруг сказала:

· Наверное, это все потому, что ты подарила мне перстень с александритом. Это же вдовий камень.

Несомненно, чувствуя свою вину перед Альбертом, ты как испуганный ребенок решила свалить ее на меня. Такую откровенную чушь я еще никогда от тебя не слышала. Во-первых, ты не носила его. А во-вторых, я совершенно не знала, что этот красивый камень почему-то создан для вдов, но на всякий случай после твоих слов я больше никогда и никому не делала никаких случайных подарков, всегда тщательно изучая предмет, ибо магия его (особенно магия камня) при невыясненной истории могла быть неисповедимой.

И потом я по собственной воле не видела тебя целый месяц, решив, что мое присутствие в вашей жизни как обезболивающий наркотик дает только временный положительный эффект и что с моим исчезновением все наладится.

Но стало еще хуже.

Трагедия вашего брака была в том, что любовь Альберта к тебе была земная, слишком земная для птицы. Его любовь была твоей клеткой, а ты хотела летать.

В конце марта на небе появилась маленькая комета и оставила след, похожий на нагайку – такой нагайкой, наверное, избил тебя страшный казак в Дивноморске когда-то. Люди мистически пугались этого знака, как перед Третьей мировой войной или концом света. Появление кометы сопровождалось закатными бурями и животной неутолимой тревогой.

А в начале апреля ненадолго прилетела из Праги моя любовница – женщина-философ с добрыми материнскими глазами – и пыталась унять эту тревогу. Год назад – в мае – Тата притащила меня к ней на день рожденья, и потом, когда гости ушли и она попросила меня остаться, я отчаянно, горько и пьяно отдалась ей на полу, усыпанном ветками белой сирени в лужах красного вина, разлитого на паркете… И после этого еще сильнее тебя любила. 

Прошел уже месяц без тебя, и моя жизнь опять становилась невыносимой, и этот след от кометы изо дня в день вися в небе белой нагайкой хлестал меня по щекам, как осенний гигантский град, но я не приходила в себя, а продолжала пребывать в предобморочном sosтоянии отсутствия тебя, наполненная безотчетной тревожной тоской и почти физической болью, тяжким бременем живущею во мне, как твой живот. Иногда мне казалось, что это я на сносях и буду астрально рожать вместе с тобою.

В ночь на четвертое апреля, в один из жутких вечеров, когда перед закатом разыгралась буря, я сидела в богемной квартире женщины-философа, усыпанной фотографиями топ-моделей, культовых рок-звезд, видеокассетами с кино НЕ ДЛЯ ВСЕХ и Блаватской. Там, в другой стране, женщина уже не была философом – она была фотомоделью какого-то малоизвестного пражского журнала.

Красивый ее профиль освещался желтой лампой, стоящей за письменным столом на полу, мы пили любимое ею красное вино с румяными яблоками, и ее трепет при виде желанного грустного андрогина отскакивал от непробиваемой стены моей тревоги и возвращался к ней.

· Вижу, ты ничего не можешь, кроме как говорить и думать о ней.

· … :–(

· Давай поговорим о ней.

· …

· Почему она не отпускает тебя?

· …

· Кто она по китайскому гороскопу?

· Тигр.

· Все ясно.

· ???

· Вы просто попали в векторное кольцо – причем очень энергетически мощное…

· ?

· Потому что Тигр и Бык – два самых сильных знака китайского гороскопа.

· Что такое векторное кольцо?

· О! Это очень интересный феномен астрологии. Это когда люди вступают друг с другом в отношения по так называемой и достаточно условной модели СЛУГА-ХОЗЯИН и образуется астральный, как бы светящийся кокон, из которого крайне сложно вырваться, потому что они не могут жить друг без друга.

· Но это же характеристика магической пары?

· Не всегда векторное кольцо может перерасти в вершину человеческих отношений – магическую пару: только при определенных обстоятельствах.

· Каких?

· Когда оба этого очень сильно желают и движутся вперед в одном направлении. Вектор хорош для творческих союзов. В нем есть конфликт, единство и борьба противоположностей. Это делает их кокон пылающим как фейерверк, но здесь кроется страшная и коварная опасность.

· Давай выпьем вина. Что-то не по себе…

· Господи… Как я sosкучилась по твоим лопаткам.

Она дотронулась до моей руки с дымящейся сигаретой и долго медитировала на замысловатые серебряные струи дыма, озаренные лампой.

А я сидела в белой мужской нижней майке, облегающей мое мальчишеское тело, и залпом пила вино, выливая его до дна как водку, и горячая волна на миг зажигалась в теле оранжевым инопланетянским пожаром и тотчас гасла. Рука с сигаретой едва заметно дрожала.

· КАК я sosкучилась по тебе и КАК ты любишь ее – это равнозначно.

· Нет. Это не равнозначно.

· ?

· Я от этого умираю, а ты живешь.

· Тогда тебе тем более надо дослушать о векторном кольце.

· Я слушаю. Какая страшная опасность?

· Люди, попавшие в векторные отношения, запутываются в парадоксе: они не могут жить друг без друга и одновременно не могут жить друг с другом – круг замыкается и часто из него вырывает только смерть. По китайскому гороскопу Бык – хозяин Тигра. Кольцо рвется только тогда, когда хозяин отпускает слугу, но у вас – я вижу – кольцо перевернулось, как песочные часы, и в этой инверсии кольца – тоже большая опасность: когда хозяин становится слугой, все еще больше запутывается. Вектор хорош только тогда, когда все его компоненты находятся на своих заданных звездами местах.

· Но ты ошибаешься: я не слуга. Она точно так же страдает.

· Слуга. Ты – слуга… Раба красоты.

· И что же нам делать?

· Не знаю.

Пауза.

· Скажи мне всё двенадцатизначное кольцо векторных союзов.

· Запомни: хозяин предшествует: – Крыса – Лошадь – Кабан – Дракон – Кот – Петух – Собака – Бык – Тигр – Коза – Змея – Обезьяна – и снова Крыса.

· Как будто кто-то великий под тишину звезд на небесах пишет партитуру этой астрологической музыки.

· Да-да… Чайковский :–)

· А кто из великих был в векторе?

· Много: у Санд и Мюссе похожий был вектор: они были Рак и Стрелец. Но Крыса и Лошадь. Только там было все четко: она – хозяйка, он – слуга. Так и развивались отношения. У Дункан с Есениным был трагический вектор: Тигр и Коза – она тоже была его хозяйкой. Когда женщины держат своих жертв мертвой хваткой, это может закончиться только смертью.

· Но я ее не держу.

· Зато она, несмотря на то, что твоя слуга – держит тебя, как змея яйцо буревестника в собственном желудке.

· Она – не змея. Она – моя маленькая большая девочка. И я нужна ей. Она сходит без меня с ума.

· Смотри, как бы ты не пожертвовала ради нее собственным разумом, как Данко – сердцем.

· Что разум и сердце, когда я могу умереть? Могу умереть прямо сейчас, если ей это поможет.

· Да-а… Как все запущено.

И женщина взяв меня за руку, подвела к широкому дивану, накрытому пурпурным атласным одеялом и положила рядом с собой. От нее исходил волнующий запах самки, смешанный с острыми духами. Ее величественная грудь сластолюбивой императрицы Екатерины пыталась закрыть для меня весь мир: и таинственную комету, дивноморской казачьей нагайкой прилетевшую в наше небо, и немыслимый ветер, сдувающий ослепительные южные апрельские закаты, и нашу с тобой Луну. Закрыть звезды и страх, и непонятную тревогу, рождающуюся в сумерки перед ураганом, и тебя – свободную яркую птицу, случайно попавшую в клетку семьи, и мое паническое незнание, где ты, и мою золотую любовь.

Я даже ничуть не опьянела тогда, силясь размыть алкоголем комок нервов, в который я превратилась в ту ночь.

· Ты так много знаешь из эзотерики. Тебе это помогает жить?

Она молча целовала мне руки.

· Зато я знаю, сколько ступеней на Эйфелевой башне. 829 плюс 254 наверху.

Она молча целовала мне губы и улыбалась мерцая – томно, блудливо и сказочно, как священная проститутка. А я мертвым грузом лежала на ее постели и тупо смотрела, как колышется ее грудь, как сияет кровавый атлас на одеяле и не чувствовала ничего. НИЧЕГО.

· Что с тобой? Ты не хочешь?

· Я не могу… Я люблю ее… Я не могу без нее.

· Но у вас же ничего нет.

Женщина-философ, кажется, была единственная, кто этому верил.

· Ну и что?

· Чему ты боишься изменить? Тому чего нет? Химере? Лунному призраку, который даже нельзя потрогать руками? Возьми меня… Делай со мной все, что хочешь. Только не думай о ней хотя бы сейчас.

Она лежала такая благоуханная, такая красивая, такая желанная, ее чувственный рот обещал райские радости плоти, и руки ее хотели ласкать мои лопатки, даря им, как крыльям свободу от тебя, но я в ту ночь была неподвижной мумией, скованной неистребимым ощущением, что ты страдаешь. И я, закутавшись в плед, встала с ее дивана и войдя во тьму другой комнаты клетчатым коконом легла на кровать и провалилась в тяжелый сон. А ночью, внезапно проснувшись от причудливых странных кошмаров, поймав такси уехала в центр города и перед тем как попасть домой долго сидела в сквере на лавочке и курила, и медитировала на танцующие в безумном хороводе деревья под жуткую музыку ураганного ветра, и могучие стволы черными силуэтами сказочных гигантов почти наклонялись к земле, и казалось, что лавочка моя сорвется и улетит, как маленький утлый кораблик и что с небес идет адский камнепад…

Потом через несколько дней, случайно встретив твою институтскую приятельницу, я узнала, что в ту ночь ты рожала в ужасных муках и после, едва живая лежала в родильной палате, укрытая своим горьким и свершившимся одиночеством, потому что Альберт пришел с букетом нарциссов к тебе в больницу и тихо сказал:

· Спасибо тебе за дочь. Теперь наш брак подошел к концу. И я уезжаю.

Тогда в феврале он чуть не умер, и мама, приехав к нему из родного города, заставила сдать анализы, и выяснилось, что он заболел страшной и неизлечимой болезнью, которая часто случается на нервной почве. И мама, во всем обвинив тебя, кричала тебе в лицо о разводе буквально перед твоими родами, а потом великодушно позволив ему проститься с тобой в больнице, увезла его домой – лечить, кормить и спасать от тебя, наивно не зная, что от тебя – нет спасения :–)

Так на свет появилась Даня – вместе с кометой, ночным ураганом, диким штормом на море, который снес целую дюжину рыбацких хижин на побережье, в день рожденья Андрея Тарковского, маленькая белокурая принцесса, лицом похожая на меня.

А я узнав обо всем этом, тотчас примчалась к тебе – из роддома ты переехала к старенькой бабушке, жившей в большом краснокирпичном доме в центре города на улице Ленинской с маленьким черешневым садом, цветами и дикими виноградными лозами над крыльцом.

Я вошла к тебе мокрая, с остановившимся сердцем и с громадным букетом пастельных лилий в каплях дождя (опять шел дождь – вместе с Луною он был вечным спутником нашей с тобой блаженной ПУСТОТЫ) – и онемела от твоей красоты.

Ты полулежала на старом бабушкином диване в небесно-голубом коротком махровом халате, облегающем твои безупречные формы – светлая, сияющая как факел в беспробудной ночи Вселенной. Ты улыбалась мне облегченно, утомленно и радостно. Твой халат распадался, обнажая круглые бедра и совсем чуть-чуть грудь, налитую молоком и жизнью, и вместе с твоим халатом тогда в этот миг распадался весь крошечный мир…

И когда я пришла в себя, поставив лилии в воду, и они сверкая каплями принялись сладко благоухать приводя в сознание, мир как детский конструктор или закольцованная последним рельсом железная дорога сложился вновь и вновь sosредоточился для меня как будто в одной точке – в твоих синих глазах, которые стали, кажется, еще ярче.

· Сегодня Благовещенье. Какие лилии! Спасибо.

· Как ты себя чувствуешь?

· Хорошо. Только ТАМ немного болит. Ты знаешь, роды – это такая революция! Это такая смертельная, кровавая, жизнеутверждающая революция! И смотри: нет никакого живота – он как будто опять влип в спину… Хочешь взглянуть на Даню?

· Кто ее так назвал.

· Альберт хотел девочку и давно придумал ей имя, созвучное со словом ДАР – Дарья. Только мне больше нравится Даня.

· Как мальчик. Как будто Данила.

· Но ты же хотела мальчика?

Слегка скривившись от боли, ты встала и плавно сделав несколько шагов по комнате, открыла две белые створки больших старинных дверей в другую комнату: там, в маленькой колыбели коляски лежал крошечный ДАР с моим круглым носом и спал сладко-сладко, празднично завернутый в пеленки. И мне к своему ужасу (потому что это было невозможно) вдруг на мгновение показалось (как будто внутри меня озарила вспышка), что это МОЙ ребенок – мой и ТВОЙ – воплощенный в маленькое тельце божественный дар нашего вечного лета и нашей с тобой ПУСТОТЫ.

И в этом было столько бога, сколько не было во всех вместе взятых святых монастырях Руси.

Потом мы пили чай, заваренный красивой старенькой бабушкой с небесными глазами, и я глядя на тебя благодарила Иисуса, Будду, Кришну, Луну, Солнце, Чудотворца и Богородицу и даже хитрого Шиву, что ты жива, что ты по-прежнему прекрасна и я опять с тобой.     

И тогда на Благовещенье, в тот апрельский дождливый день, благоухающий белым цветением, пастельными лилиями и душой воскресшей земли, мне впервые почудилось, что в моей любви к тебе есть что-то религиозное – я как будто любила богиню – каждая клеточка твоего тела была для меня святой. Я не смотрела – я медитировала на тебя. Твоя стихийная красота не стала для меня земной даже после родов, когда ты оказалась матерью – она осталась медитативно-религиозной, божественной, освященной моей любовью. И подобно герою «Любовников Марии» после твоих родов у меня не сместилась «точка сборки» при взгляде на твое тело – я по-прежнему боготворила его, не хотела, любила.

Что такое ЛЮБИТЬ? – это делать тебя счастливой, и как будто дарить тебе солнце, и слушать твой дождь, и смотреть на твою Луну, и превращать в птичье перышко твое бремя жизни, чтобы в твоем сердце было светло и тихо, и никогда никогда не позволять тебе забыть о том, что ты – королева. 

Любить – это ОТДАВАТЬ.

Тогда ты ни на что не жаловалась, а только грустно сказала, что тебя все бросили и тебе никто не помогает кроме маленькой бабушки, которая тоже родилась в апреле и радовалась ребенку как ребенок, искренне благодаря тебя за подарок ко дню ее рожденья.

· Кажется, только бабушка и ты счастливы оттого что есть Даня. Альберт и мама – единственные, кто упорно настаивал на том, чтобы я рожала, самоустранились, как привидения с рассветом :–)

· Альберт болен.

· Но это еще не повод заявлять мне в роддоме, что все кончено. После этих заявлений я чуть не выпрыгнула в окно :–(

И у тебя задрожали руки, и стеклянные льдинки в глазах вернулись и засияли.

· Все будет хорошо.

Я стала ходить к тебе каждый день и помогать справляться с Даней. Мы укачивали ее, если она кричала. Я делала ей клизмы, если болел животик. Ты научила меня менять пеленки и заворачивать в них Даню, как в конверт, и одевать памперсы, и правильно держать ее на руках. Я приносила воду из колонки на улице и выливала помои в деревянный туалет во дворе, а бабушка мыла полы и стирала, пока ты готовила свои божественные борщи. Иногда приходила твоя красивая мама – элегантно одетая и ужасно похожая на Айседору Дункан и сев ногу на ногу за старинным круглым столом, положив на него кирпич черного хлеба (она почему-то приносила только черный хлеб – для нее это стало любимой традицией :–)) спрашивала нас:

· У вас все хорошо?

И посидев пять минут, испарялась.

Ровно раз в неделю – строго как часы – приходил твой папа (они с мамой давно расстались) – ужасно похожий на пожилого Есенина (имея таких родителей – трудно не родиться королевой :–) и приносил sosиски, курицу, консервы и другую простую еду. Заглядывал в коляску и умилялся, а потом убегал по своим неотложным делам.

Мы никогда не ссорились.

Кроме бабушки и меня – до тебя никому не было дела. А между тем на носу у меня была последняя сессия и госы – диплом писать я отказалась, потому что хотела взять тему «Изобразительно-выразительные средства в прозе Набокова», но профессор сказала:

· Это одиозный автор. Деточка, возьмите проверенную классику – времена меняются, а она остается.

И я решила сдавать гос. экзамены. Профессорша со своей палкой еще долго бегала за мной по коридорам института, злясь и хромая:

· Деточка, у вас такая светлая голова. Вы должны писать диплом.

Но я была непреклонна, и она отстала.

Моя мама забыла, как я выгляжу – я приходила домой редко, потому что почти всегда оставалась у тебя или у своей бабушки, которая жила рядом с тобой. И когда подошли экзамены, мама устроила мне сцену, с буддийским спокойствием куря сигарету в кухне:

· Ты что вышла замуж или женилась? Я не понимаю.

· Я просто ей помогаю.

· В качестве кого?

· Какая разница. В качестве подруги.

· Подруги в отличие от родственников приходят в гости максимум раз в неделю и уходят часа через два, потому что у них своя жизнь и свои дела. 

(тогда я подумала о том, что так делала твоя мама и об относительности всего на свете :–)

…а ты там фактически живешь – с чужой женой, с чужим ребенком, по-моему безнадежно забывая, что у тебя последняя сессия. Пожалуйста, живи дома. Меня не устраивает эта ситуация. Мне кажется, тебя используют, а ты думаешь, что это любовь.

· Это МОЯ любовь.

· Тогда это и ТВОЯ жертва: ты плюешь на свои дела ради чужих проблем. Ты всегда училась без троек, и я не хочу, чтобы на последнем рывке из-за нее все испортилось. Доучись пожалуйста достойно, а потом живи с кем хочешь… И делай что хочешь – это твоя жизнь.

Моя мама, похожая на приукрашенную Фаину Раневскую – Раневскую, которая вдруг стала красавицей, сказала все это, в последний раз затянулась и вышла из кухни.

И была по-своему права. Хотя я могла начать объяснять ей, что с некоторых пор не оперирую терминами «свое» и «чужое», живя уже совсем в другой ипостаси, в которой весь мир для меня стал своим – тем более твой мир, а чужое перестало существовать, но я не стала. Когда любишь – не бывает чужого. Всё – свое.

Меня хватило на три дня. Я честно жила дома, утром ходила в институт, а оттуда – домой и вечером готовилась к экзаменам, и ты не беспокоила меня звонками или какими-то просьбами, понимая, что мое присутствие в твоей жизни в этот момент времени – это исключительно МОЯ воля. А потом мне приснился сон, от которого я проснулась в глубокую ночь от душераздирающей невыносимости происходящего. Так было однажды лишь в детстве: в трехлетнем возрасте я сильно болела ангиной, температура была настолько высокой, что мне снились кошмары: какие-то черные змеи, ползающие между ног, ужасные жабы, выкатывающие на меня полные ненависти глаза и другие гады, от которых я просыпалась, кричала и звала маму – она приходила и долго гладила меня по голове, прикладывая ко лбу холодный платок.

Во сне мне сказали, что ты повесилась. И я не поверив пришла к тебе. Ты лежала на высокой, похожей на саркофаг кровати, почти в сказочном убранстве, как снежная королева или снегурочка, в голубом кафтане, расшитом блестящими звездами, в серебряной короне и сапожках с загнутыми узкими носками, которые только теперь вошли в моду. Я увидела твой мертвый профиль и отвернулась. В другой комнате твоя мама – вся в белом – деловито беседовала с мальчиком в черном костюме (кажется, ты училась с ним) и я подошла к ней и каким-то звенящим голосом сказала:

· Она была такая жизнеутверждающая… Зачем она это сделала… Она всегда говорила мне, что надо бороться… Убить себя – это слабость… Надо жить… Изо всех сил…

Я стала плакать, а потом вдруг добавила смотрящей на меня во все глаза Айседоре:

· Отдайте мне Даню… Это моя дочь.

· Хорошо… хорошо… хорошо… – и твоя мама долго гладила меня по плечу.

А потом я бродила по синему побережью в золотом солнце и думала, что тебя больше нет и ты никогда не увидишь снова этого золота и не сядешь у моря, и горе мое было безутешно – во сне почему-то мне не пришло в голову, что может быть ты просто улетела к себе на Луну, как Мюнхгаузен – просто вернулась домой раньше, чем обещала.

И я рыдала рыдала рыдала, заливая слезами все побережье и свою подушку, как будто у меня украли любимую картину, висящую на потайной стене, и заповедная тайна существования и твоей смерти животным ужасом обрушилась на меня, как будто на голову упал Александрийский столп, когда я блаженно и мирно гуляла с тобой среди декоративных карет по булыжной Дворцовой площади нашей прекрасной жизни. И от этого ужаса я проснулась и поняла, что сразу же после лекций пойду к тебе и сделаю все для того чтобы сон мой при всей его страшной яви – не стал вещим.

Ты была подавлена и печальна и бледной покинутой тенью ходила по комнатам.

· Ты ненадолго? У тебя сессия. Тебе нельзя отвлекаться.

· Я разберусь.

И рассказала тебе свой сон. И тебя как будто прорвало от замкнутого в себе одиночества и жалости к самой себе:

· Знаешь… Это невыносимо: быть одной с крошечным ребенком. Тебе приснился сон, который как будто еще чуть-чуть – и станет явью. Мне невозможно тяжело.

А потом подняв на меня свои прекрасные, полные слез голубые глаза, ты как будто вдруг поняла, что сейчас не надо рассказывать мне об этом:

· Давай пить чай, пока Даня спит. Скоро нужно будет кормить ее.

(От недоедания и частого отсутствия молочных продуктов твое молоко было нежирным и жидким. Как-то ты дала мне его попробовать, нацедив в маленькую кофейную чашечку – оно было бледным, как сыворотка, почти безвкусным и никак не напоминало сладкое вино «Молоко любимой женщины», которое я пила когда-то прямо из синей бутылки) 

И только после трехдневной разлуки я заметила, как сильно ты похудела, снедая себя печалью. И когда я уходила, мы долго прощались, стоя на тёмном крыльце:

· Извини… Я не должна была тебе жаловаться, но больше нет сил… И больше никого нет.

· Все хорошо.

· Не бойся… Я не повешусь (ты улыбнулась)… Я выдержу.

· Я буду помогать тебе.

· Не надо. Я не хочу тебе мешать.

· Я приду завтра. После института. Хорошо? Я принесу какой-нибудь еды.

· Не надо.

· Не надо приходить?

· Еды… Не надо еды. У нас есть. 

И указала рукой на пустой бабушкин холодильник.

И я, стиснув твою руку, ушла домой, чтобы сказать маме, что я переезжаю к тебе с вещами.

Ты радовалась мне, как последнему прибежищу – счастливая оттого что я люблю тебя, что Даня мне совсем родная и что твоя сказочная как голубоглазый гном бабушка принимает меня как свою.

Перед каждым экзаменом я уходила домой и как всегда усердно готовилась к каждому билету, но в этот последний раз это было совсем не обязательно – мне попадались самые легкие, самые лучшие вопросы – и на последней сессии и на госах, которые я сдала блестяще. Серебряный век… Поэзия Набокова… Лексика русского языка… Вольнолюбивая лирика Пушкина – все это я помнила без подготовки, и все с завистью прищелкивали языками, когда я вытягивала очередную прелесть.

Так я снова убедилась в том, что бог есть и он все видит, и зная, что у меня теперь есть ребенок, специально подкладывает мне легкие билеты :–)

И еще я наконец почувствовала, что наступил мой год – год Быка.

Однажды к тебе заглянул Альберт, приехавший по каким-то делам в наш город. Ему стало лучше после месяца в больнице.

· Смени гнев на милость, – говорила тебе бабушка, жалея его. – Он – отец.

И я соглашалась, надеясь на то, что вы помиритесь и Даня обретет отца.

Он даже пытался пожить с тобой и с ребенком три дня, когда я сдавала какой-то экзамен, но из этого ничего не вышло: вы опять безнадежно ссорились из-за смешных мелочей: то он не вынес ведро вместо бабушки, которая – старенькая и ей тяжело, то не купил хлеба, то промолчал, когда надо было что-то сказать, то сказал, когда ты хотела тишины. Но, конечно, ты цеплялась к нему совсем не от этого – в тебе глубоко и прочно сидела яркая обида – обида брошенной в роддоме женщины с новорожденным ребенком.

И через три дня, когда после очередной ссоры ты выгнала его вон и он уехал к маме, все вернулось на круги своя. Я была рядом, ты снова успокоилась, мы слились воедино и стали бороться с жизнью одной черно-белой самкой, у которой родился детеныш. И опять ренессансно пришла ПУСТОТА, наполненная блаженной тишиной моего счастья.

Теперь можно все отдать за младенческий покой летних вечеров под шепот бледных красок древнего бабушкиного телевизора, когда Даня уже засыпала в манеже, а мы лежали рядом на убогом диване и слушали дождь, который стучал по крыше и шелестел в листьях больших абрикосов, растущих перед твоим окном.    

Однажды, когда я пришла проведать маму, мне позвонила женщина-философ – ОТТУДА – и с плохо скрываемым женским скабрезным любопытством спросила в трубку:

· Ну что? Родила твоя королева? Как она себя чувствует? Хорошо? А ты? Как?

· Да. Она родила и чувствует себя хорошо… И Даня тоже… И я…

· И наконец осчастливила тебя своим роскошным телом?

· Это был риторический вопрос.

· Значит – да.

· Нет.

· Да.

Почему всем так этого хотелось? Наверное, потому, что они думали, что мы мучаемся:–)

Всем хотелось, чтобы нам хотелось, а нам не хотелось :–)

В июне мы пешком ходили к тебе на дачу с Даней в коляске, и пока Даня спала в своем домике на колесах под старым абрикосом, ты загорала в траве, тихо трогая ярко-розовые лепестки кланяющихся тебе пионов и просила сделать тебе массаж, и я лениво помяв твои плечи откатывалась в сторону и положив голову на левую руку писала свою первую прозу на белоснежных больших листах в густой высокой траве, и смотрела на твои спокойные веки, на еле уловимую тень улыбки, на раскинутые царственные руки, на длинные пальцы, едва трепещущие в траве в горячей солнечной дреме. Когда Даня просыпалась, я кормила ее из бутылочки (это было невероятное удовольствие!) и она жадно смакуя sosку насыщала свое новое тельце теплым коровьим молоком и обильно мочилась в памперс, а потом засыпала как маленькая белокурая цыганка в своем сиреневом домике на колесах под старым-старым абрикосом, который потом поломала гроза.

В июле мы крестили Даню в маленькой живописной церкви на Старом кладбище, где жили большие черно-белые сороки и вдоль зеленых тенистых аллей зияли древние полуразрушенные склепы, от коих тянуло сыростью и вечным покоем, и возвышались мраморные вековые скульптурные надгробия богатым купцам и докторам, что пышно процветали когда-то на родине Чехова. 

Церковь в сердце этого кладбища приняла меня со спящей Даней на руках, и мы с твоим другом по институту стали ее крестными родителями. Всю церемонию, пока молодой поп с длинными черными волосами и бородой совершал манипуляции над Даней, она проспала на моих руках. А потом, дома, перед закатом я ты и крестный долго пили чай с печеньем во дворе перед крыльцом, а Даня спала в коляске под виноградом, одетая в памперс и чепчик, уже крещенная, с серебряным крестиком на крошечной груди.

Однажды ранним утром – для совы это было почти ирреальное время – я бежала по роскошной Греческой улице, залитой утренним светом, к старинным Солнечным часам, открывающим спуск на Каменную лестницу, что вела к Пушкинской набережной. Рядом с часами была молочная кухня, где строго до восьми утра городская беднота выстаивала очередь за творогом и молоком для своих младенцев. У нас не было денег на дорогие импортные смеси, и мы, чередуясь друг с другом, бегали в кухню. 

И вот я неслась по этой улице, еще почти пустынной в это время суток, и лицом к лицу столкнулась с Татиной мамой – она шла на работу в музыкальное училище в ярко-зеленом платье, мимикрируя с летней листвой, и походила на воскресшую Цветаеву. 

А потом после этой встречи она удивленно рассказывала Тате:

· Сегодня утром я видела нашу любимую Ма – она как сумасшедшая бежала к молочной кухне, боясь не успеть за молоком для ребенка.

· Обычная история.

Тата лениво махнула рукой – она уже давно смирилась со странностью происходящего и старалась не лезть в чужой монастырь.

· Обычная да необычная. Она так сильно любит свою Лену? (Татину маму тоже звали Лена)

· Наверное.

· Да-а… Надо сильно ее любить, чтобы будучи закоренелой совой, которая – помню – с диким скрипом вставала на первую пару в институт, бежать в такую рань за молоком для чужого ребенка?! 

· …

· Какой-то нонсенс!

Тата только пожала плечами. А мама ее вдруг улыбнулась.

· Чему ты радуешься?

· На самом деле, каждая женщина страстно мечтает, чтобы ее так любили.

· Да ладно.

· Да-да… Мечтает.

Татина мама была очень мудрой женщиной :–)

Осень моего года ворвалась в наш город с тем, чтобы надолго поселить в нас призрак «золотого тельца», потому что мы понимали: без денег ни у нас, ни у Дани не будет будущего.

Так призраки сексуальных желаний, материальных богатств и славы движут людьми и разрушают их счастье, унося тишайшую блаженную ПУСТОТУ в другие миры, как будто над морем, на берегу которого ты таешь, медленно пролетает цветной дельтаплан, как часто бывает в Коктебеле, и осенив твое обнаженное тело, скрывается за горами. А между тем движение голубой планеты вокруг собственной оси и солнца никак не зависит от этих желаний. 

Знакомый моей подруги детства, которая давно уехала учиться в Москву, нашел мне работу в «русском Голливуде», и я не раздумывая уехала – так закончился мой год, и в удивительно теплую московскую зиму я ходила по старым скрипучим доскам тёмных коридоров «Мосфильма», случайно сталкиваясь с блуждающими по ним звездами, и жила с очень добрым по сути мальчиком, который все время к животному моему ужасу хотел меня в попу, и долго разговаривала с тобой по междугородному телефону на работе, когда технические и финансовые директора пьяно разбредались по офисам и угощали пивом своих sosок, умильно сажая их к себе на колени.

· Лена, ты звонишь от мамы?

· Да. Я хочу приехать к тебе.

· Приезжай. А Даня? С кем будет Даня?

· Останется с бабушкой.

· Я скучаю.

· Я тоже очень sosкучилась. Я приеду. Я приеду к тебе и на Бежара.

· На Бежара? (ты обожала балет в любом его проявлении)

· Да. Он скоро будет в Москве.

· У тебя есть деньги? Я пришлю.

· Не надо. Я где-нибудь достану.

· Я буду ждать тебя…  

Так мы разговаривали всю зиму, опутанные телефонными проводами, тщетными попытками твоих приездов и болезненной разлукой.

Я знала, что у тебя совсем нет денег. Ты присылала мне длинные письма детским прыгающим неровным почерком о том, как ты сходишь с ума варя бесконечные борщи и часами ударяя об стену Данин мячик и совсем совсем не понимаешь, что тебе делать, потому что ты – одна. Потому что твоя Айседора наотрез отказалась оставаться с Даней, но ты все равно не унываешь. Ты философствовала о том, что твоя красота увядает в провинции как цветок в топком болоте – никому не нужная и оттого неживая, но ты все равно надеешься. Ты писала о том, что в Рождество приезжал Альберт с шампанским и долго сидел у манежа спящего ребенка, а потом вы опять поссорились и уже окончательно решили развестись, но ты все равно светла. 

В этих твоих письмах, несмотря на кажущийся оптимизм, была такая невероятная, плохо скрываемая провинциальная тоска, что я неделями не могла прийти в себя и даже на работе думала о них, вспоминая помятые листы в твоих детских каракулях.

А вскорости – уже весной – ты позвонила мне и сказала, что улетаешь в Америку, потому что тебе подвернулся удачный случай с работой, и я вырвав из пьяной глотки несчастного шефа трехмесячную зарплату, устав от бесконечных рабочих пьянок своих директоров, от регулярных невыплат денег, потому что на счету нашей пиротехнической фирмы был постоянный ноль и от ужасных желаний моего друга – попрощалась с Москвой, стоя на Бережковской набережной и глядя в грязную, в белых плевках пены, совершенно чуждую для меня тогда реку. Я уехала домой, потому что никак не хотела, чтобы Даня попала в руки какой-нибудь случайной и глупой няни.

Оставив на хранение своей маме кучу долларов и надеясь с твоим прибытием из Америки опять вернуться в Москву, я чудом встретилась с тобой перед отъездом, когда ты нервно собирала вещи и рассеянно твердила мне, что приедешь в конце осени.

Так началось мое новое провинциальное лето – с Даней, Айседорой Дункан и увы без тебя. 

Я и Айседора провожали тебя на перроне в Москву, откуда ты должна была лететь в Нью-Йорк, и картинно послав тебе прощальный воздушный поцелуй твоя мама крикнула тебе в качнувшийся тамбур, солнечно улыбаясь и с тенью легкой грусти:

· Не вздумай вернуться!

А я стояла – как часто бывало в твоем присутствии – немая, с отрубленными руками, которые даже не в силах были подняться и помахать тебе вслед, и про себя бубнила под звучащую в ушах как галлюцинация до-минорную прелюдию «Хорошо Темперированного Клавира» Баха свое старое стихотворение из цикла «Морская раковина», когда-то навеянное прослушиванием ХТК у Таты и которое теперь безнадежно и неотвратимо сбывалось. Когда тебя не было рядом, весь мир казался огромной и яркой галлюцинацией.

степей таинственный шепот – перрон тоски

здесь холод живет во мне, в глазах усталых

и горы – феи седые и  церковь

седая в этих горах мне снятся...

любил ли печень вкушать Эсхил

пируя ночью в туманных залах

в бесед объятья зажав гетеру –

в пурпурных платьях, в пурпурных платьях...

а поезд тебя увозил увозил удалял

сквозь тело мое проезжая небольно

и снились мне шахматная Изольда

и ее тоже шахматный Тристан...

и контуры лиц размылись и в акварелях

печалятся туч изваянья на гребне страха

надежды на май большие как саркофаг

одежды молочные как перевернутый кит

глаза – мимикрирующие форели –

темнеют пятнами и разгораются от ХТК

и снится мне одинокий мустанг,

степей таинственный шепот, перрон тоски.

Я любила Даню как собственного ребенка. Помню, как-то летом мы шли с тобой на дачу и я катила коляску. У железнодорожного переезда мы встретили мою одноклассницу, которая удивленно улыбаясь спросила меня:

· Привет! Это твой? – заглядывая в коляску.

И я, не найдя что сказать, вдруг услышала, как ты, плавно толкая меня в плечо, весело заявила:

· Конечно твой. Тво-ой.

· Масть только другая, – смеясь добавила знакомая, любуясь пушистой как одуванчик синеглазой принцессой Даней (я была брюнеткой с тёмно-зелеными глазами в крапинку)

· Это ничего. Так бывает, – опять ответила ты, и мы покатили дальше.

· Забавно ты шутишь, – подумала я вслух, когда мы остались одни.

И ты, совершенно серьезно глядя мне в глаза и не задумываясь, изрекла с философским пафосом:

· Да. Это твой ребенок.

И мне было приятно слышать это от тебя, потому что я знала, что это мистическая правда.

В тот день, когда мы переходили последнюю дорогу, тебя с коляской чуть не сбила машина, и когда она была уже близко, ты вместо того чтобы продолжить быстро идти вперед, резко остановилась на середине проезжей части и стала громко орать, спрашивая меня, уже стоящую на другой стороне улицы:

· Что мне делать? Катить коляску вперед или назад???

· Только вперед! Толкай ее вперед! – я увидела, что сзади плотным потоком идут машины.

И ты с нечеловеческой силой толкнула коляску ко мне, оставшись сама на дороге, и Даня покатилась в мои руки, и потом, уже отдыхая на тротуаре, ты сказала мне, от волнения высоко поднимая дыханием грудь, что машина проехала за спиной, слегка задев твое платье.

Часто ты вела себя совершенно безумно :–) и совершенно весело.

А теперь мы остались с Даней вдвоем, чтобы научиться аккуратно кушать еду из тарелки, правильно держа ложку и сидя в розовом пластмассовом фартуке, всегда проситься на горшок, а не ходить в штаны, не лазить в вожделенных шкафах, баночках и унитазе, пока никто не видит, не есть сахар руками, окуная в сахарницу горсть мокрых пальцев, долго облизывая их и прикрывая глаза от удовольствия, и конечно говорить «мама», «баба», «деда» и «Даня».

Больше всего принцесса любила есть бананы, кататься на детских качелях, засовывать пульт от телевизора прямо в горшок с мочой, после чего он долго не работал и упрямо писаться в штаны в любом месте и в любое время. Еще она любила помогать мне стирать и подметать пол, долго глядя в пенное чрево ванны и веником разметая мусор по всей квартире. Она напоминала маленькую белую обезьянку, которая тихо шкодила и не говорила на моем языке, произнося забавные звериные звуки типа: У-У! – когда хотела на горшок, несколько раз хлопая себя в пах и оттягивая резинку трусов (это было мое достижение, стоившее мне нечеловеческих усилий при ее упрямстве) или О-О! – когда видела свой любимый банан или вареную картошку.

Мы ходили с ней на пляж в жаркие июльские будни, пока бабушка-Айседора работала, долго катались на всех качелях во дворе дома и на тех, которые встречали по дороге домой, и ждали твоих звонков из Нью-Йорка, и однажды, когда мы летели вверх по лестнице на третий этаж, потому что должна была звонить ты – Даня, никогда не говоря ничего кроме обезьяньих звуков и редкого «ба», вдруг едва внятно, но уловимо сказала мне на ухо, широко и счастливо улыбаясь: «па-па» – и у меня чуть не съехала крыша. Тогда я подумала, что мне это просто почудилось, но увы каждый раз, когда мы поднимались по лестнице, принцесса исполняла свой странный вербальный ритуал – уже перед дверью хитро смотрела мне прямо в глаза, сидя в моих руках, и радостно выстреливала мне в ухо два одинаковых слога: «па-па». И я не знала, как это объяснить кроме того, что я похожа на мальчика, но откуда крошечный полуторагодовалый ребенок, еще не тронутый общением с детсадовскими детьми может идентифицировать взрослого мальчика с папой?

Этот вопрос так и остался для меня риторическим. Если только принять тот факт, что эта идентификация у детей не приобретенная, а врожденная?

Айседора кормила меня пышными, почти ресторанными ужинами на громадных тарелках, приходя вечером с работы, и я рассказывала ей все, что происходило за день у нас с Даней: ходила ли она на горшок, и спала ли днем, и как кушала, и где мы бывали, и что видели, и какие читали книжки («Муха-цокотуха» была излюбленной) – я рассказывала ей все… Все, кроме того, что Даня, сидя на моих руках по возвращении домой на излете лестницы радостно и упрямо называла меня папой.

Маленькие дети – самые настоящие инопланетяне, как собаки, кисы и другие малопонятные нам живые существа из иных миров, нетронутых страстными желаниями и болезненными порождениями социума, стремящегося к грубым условностям, к лишению свободы и счастья любыми средствами и к неистребимому лицемерию.

И потом, уже перед твоим приездом, на вопрос: девочка, как тебя зовут? Даня всегда sosредоточенно и серьезно отвечала:

· Путя.

Никто ничего не понимал. Она даже продемонстрировала это тебе, когда ты вернулась из Америки. И только много позже я случайно прочла где-то, что так на Руси называли младенцев ​– древнее эхо итальянского "путти" ​– маленьких ангелов ​– ​восходящее к латинским корням.

После всего этого – грех не поверить в реинкарнацию, сансару, существование души во многих жизнях и в то, что мозг ребенка – это отнюдь не tabula rasa.

Потом мы часто вспоминали с тобой этого Путю, когда в нашей стране появился новый президент.

Устами младенца… :–)

Ты прилетела осенью, когда закончился листопад и город размахивал голыми ветками, как будто ловя последние звезды, безнадежно укрытые тучами перед ледяными зимними дождями.

Ты прилетела – и я не узнала тебя.

Мы сидели визави в Айседориной гостиной, и рядом играла Даня.

Ты слегка располнела и как-то поблекла – жидкие нечистые волосы нечесанно лежали на плечах и плотные более чем нужно бедра расплывались по стулу. Ты материлась как грязная негритянка, моющая туалеты богатым белолицым дамам, а потом я увидела твои руки и чуть не заплакала: все лето ты рассказывала нам, что работала в каком-то американском антикварном магазине, но руки твои кричали другое. Они мыли полы, раковины, ванны, посуду и унитазы на другом континенте – эти королевские, роскошные руки, созданные для медитаций и поцелуев, мои любимые руки. Что с ними сделала эта Америка. Что с ними сделала Россия, которая тебя туда погнала за призраком «золотого тельца», опьяняя американской мечтой. 

· Ты надолго или навсегда?

· Не знаю.

Даня бросив играть и не понимая, кто ты, испуганно жалась ко мне.

В этот раз я очень спокойно перенесла нашу разлуку, потому что знала, что ты все равно вернешься, а если нет, то я приеду к тебе туда, несмотря на впитанный с молоком матери патриотизм и большую привязанность к родине – особенно к русскому языку – я писала на нем и невозможно было представить, как жить в стране, где звучит другой язык – это для меня было смерти подобно. Но ради того чтобы видеть тебя я бы бросила даже Россию. И Даня – родная и бесспорная часть тебя – была со мной все это время – этого вполне хватало, чтобы чувствовать тебя рядом даже через громадный океан.

Однажды, когда ты была в Америке, я и Тата сидели на берегу залива уже после заката и глядя на большую круглую Луну, висящую апельсином над лодками, ели гигантский как глаз статуи Свободы полосатый арбуз, с трудом прикатив его на берег и разрезав дольками. Мы говорили о чем-то абстрактном, совсем не о тебе и не о Дане – и вдруг глядя в мои глаза таинственный апельсин над морем как будто ожил и я пронзительно подумала о тебе:

· Тата… Мне надо идти.

· Зачем? Смотри еще сколько арбуза… И мы еще не купались.

Летом в большую жару мы всегда обнаженные совершали ритуальные купания в ночном море с лодок, по голову заходя в парное молоко залива и тихо плавая в черной горячей бездне, как в крепко заваренном и медленно остывающем к предрассветному часу чае.

· Мне надо идти, прямо сейчас. Она будет звонить через полчаса.

· Откуда ты знаешь?

· Мне сказала Луна.

Тата хохотнула.

· Дорогая, я верю в астральные телепатические связи даже на большом расстоянии, но не до такой же степени?

И я осталась с Татой. Мы доели арбуз и долго купались в горячей воде, плавая между лодок под оранжевым апельсином, который в ту ночь внятно подал мне астральный знак о твоих мыслях, соединяя их с моими в своей одной небесной точке.

Когда я пришла домой поздно ночью, папа сказал, что ты звонила мне из Америки ровно в тот час, когда я хотела вернуться домой, а потом уже в России, ты говорила мне, что перед своим звонком совсем беспричинно и сильно подумала о Луне.

В ночь твоего приезда мы вновь спали обнявшись и я едва не плача долго целовала твои руки, внезапно sosтарившиеся на другом континенте. Айседора же переехала жить к тяжело заболевшей старенькой бабушке.

Мы мирно прожили еще одну провинциальную мокрую зиму, поедая твои божественные борщи, гренки и вегетарианские гуляши с морковной поджаркой, и когда я была рядом – с Даней или с тобой, или с вами двумя – блаженная ПУСТОТА уже почти никогда не покидала мое сердце – таким полноценным, вечным и совершенным было мое счастье.

Я знала, что мне нужно ехать в Москву – там было много работы, друзей и дел – и постоянно откладывала, не желая разбивать наше семейное светящееся яйцо и оставлять тебя одну с Даней, и продолжала писать свою странную и непонятную прозу. И все больше замечала, что ты ешь, купаешься, засыпаешь и просыпаешься с Библией, часто цитируя мне неясные тебе отрывки и иногда говоришь о райской жизни в монастыре.

А между тем – немного диеты, чуть-чуть аэробики, отдыха, хорошего крема для рук перед сладкими снами – и ты опять засияла как прежде, в дивной гармонии соответствуя своему светлому имени.

Весной ты сказала мне, что задумала переезд в одну из столиц и для этого тебе нужно еще раз съездить в Америку, чтобы добавить нужную сумму для покупки квартиры. И в начале апреля, отметив божественный день рожденья Дани с крестным и другими твоими друзьями, поздно вечером, оставив принцессу с Айседорой, мы решили вдвоем пойти в кабак, где подавали прекрасную пиццу с кусочками ананасов и хорошее разливное пиво.

· Когда ты собираешься лететь?

· Наверное, через месяц.

· Надолго?

· Наверное, на полгода.

Ты аппетитно ела пиццу губами в красной помаде, сидя визави за столом из светлого дерева в кровавом вязаном свитере, и опять ослепляла меня своими глазами и драгоценной лунностью волос.

· Разумеется, Даня останется со мной?

Этот вопрос заставил тебя замереть – стерев улыбку, ты выпила пива и после долгой паузы начала говорить слова, которые жестоко прибили меня к деревянной спинке сиденья, распяв на ней до тех пор пока я не воскресла.

· Знаешь… Я много думала над этим… И решила позвонить Альберту – тем более что он сам недавно звонил…

· И что? – спросила я холодея.

· Думаю, Даня останется у его мамы в Прохладном, пока я буду в Америке.

· ?

· ?

· Лена… Я тебя не понимаю… Ты сама говорила, что не хочешь, чтобы Даня испытывала на себе влияние той семьи… Ты говорила, что «скотный двор», у которого на уме только деньги и водка, не может правильно воспитать ребенка – по-дворянски… как ты желала… Твоя бабушка по отцовской линии, кажется, была дворянкой?

· Да… Sosловные предрассудки… Простота ребенку не помешает.

· А как же я? Ты хочешь лишить меня жизни?

«…Но она твердила упрямо: 

Я не та английская дама 

И совсем не Клара Газюль, 

Вовсе нет у меня родословной, 

Кроме солнечной и баснословной. 

И привел меня сам Июль…» 

И я внезапно почувствовала, что блаженная ПУСТОТА воздушным змеем улетает куда-то в небо, унося меня от земли и даря мне извечный выбор: улететь вместе с ней и навсегда проститься с разумом или отпустить ее с Христом богом и искать ее в другом месте – например, в себе.

· Неужели ты так любишь Даню, что не можешь с нею расстаться?

· Да.

· Тогда придется любить ее на расстоянии.

· Я не знала, что ты можешь быть такой жестокой, – сказала я как в мелодраме.

У меня задрожали руки, и вид еды, еще двадцать минут назад казавшейся такой желанной, вызывал тоску и отвращение.

· Такова жизнь.

Ты продолжала доедать свою пиццу, потом заказала еще, и смачно глотала пиво, и тело твое в красном свитере пылало жизнью, а сердце, казалось, остыло для меня навсегда. Я не понимала, что с тобой произошло.

· Так мне не ждать тебя?

· Зачем? Живи своей жизнью… Может тебе стоит родить ребенка?

· Лена… Я люблю ТЕБЯ… Ты самое красивое и лучшее, что я видела в жизни… Я хочу жить с ТОБОЙ и воспитывать ТВОЕГО ребенка, которого я люблю как своего.

· Тебе нужно освободиться от этой любви. Это против Библии. Это ненормально.

· Что?

· Когда две женщины живут вместе и воспитывают ребенка.

· Ты боишься? А где же была твоя Библия, когда мы жили с тобой у бабушки и теперь вместе с Даней?

· Все изменилось – она начала понимать…

· ?

· Даня вырастет и спросит у нас: в школе мне сказали, что когда женщины живут вместе – они лесбиянки и это – плохо… Что ты ей на это ответишь?

· Я? Я скажу ей, что это – ни плохо… и это – ни хорошо… Я скажу ей, что это просто есть… И что мы не лесбиянки… Мы просто живем вместе.

–
И спим в одной постели… Но это же смешно! Не-е-т… Я не хочу таких вопросов… Я хочу, чтобы мой ребенок рос психически здоровым и из-за меня не стал изгоем… Печальной белой вороной, какой всегда была я.

· Ты просто не любишь меня… Тебе наплевать на меня…

И в этот миг, когда мир уже окончательно распадался у меня на глазах, ты как будто потеплела и смягчив тон сказала:

· Люблю.

Но я уже ничему не внимала – и мир распался. Я чувствовала себя в своем элегантном костюме круглой наебанной дурой, безнадежно влюбленной в человека, который тихо поедая пиццу губами в красной помаде, глядит мне в глаза и совершенно бездушно, тупо и хладнокровно меня распинает.

· Ты любишь меня?

· Да… Очень тебя люблю.

· Поэтому ты решила отправить Даню к маме Альберта?

· Я уже сказала почему… И еще потому, что ребенку не пристало кочевать по рукам чужих людей. Как это будет выглядеть со стороны?

Я никогда не подозревала, что тебя интересуют вопросы о том, как что-то выглядит со стороны кроме собственной внешности. В этот вечер я узнала о тебе много нового.

Так, одним махом, спокойно поедая ананасовую пиццу и запивая ее светлым пивом, ты записала меня в чужую – в безбожницу – в приживалку – и одним ударом распяв меня за большим деревянным столом, указала мне мое очень новое и непривычное место.

Ты как будто сошла с ума.

Выйдя из кабака мы сухо простились на Бермудах – у того самого бордюра, где ты впервые тянула меня за рукав в автомобиль затем чтобы ехать к тебе ночью.

Таты больше не было – в День святого Валентина она улетела в Израиль, где ее уже ждал Илья, и я провожая ее в аэропорту, чувствовала, как от меня отрезают под гул самолета большую, важную и жившую во мне шестнадцать лет часть тела, уже давно ставшую данностью. 

Сейчас бы Тата сказала: ну разве я тебя не предупреждала!?!

А теперь улетала ты – и не просто на собственных крыльях, прощаясь со мной трогательно и с надеждой на вечное возвращение – ты улетала на крыльях Библии, совершенно убежденная в том, что все что происходило с нами – это НЕНОРМАЛЬНО и этого не может быть. Ты как будто пробудилась от сладкого сна о нашей мирной жизни и о моей невозможной любви, потому что ты, как тебе казалось тогда, уже не нуждалась в ней.

Я больше не видела тебя до отъезда, и в страстную пятницу на даче у Татиной мамы меня скрутила сердечная боль – так, что я не могла вздохнуть, и потом две недели я лежала в своей комнате без сна и совсем не могла ничего ни есть, ни пить – ни богатую еду, приготовленную бабушкой на Пасху, ни водку от радости, что Христос воскрес. Я тихо умирала без воды, еды и сна, читая Рембо – его «Пора в аду» наводила меня на странные мысли о том, что он зачем-то предал себя. И уже всерьез прощаясь с солнцем, и бессонными ночами с надеждой выходя на балкон глядела на Луну, которая наконец заберет меня к себе из этого страшного мира, в законы которого не вписывается моя любовь. Лицо мое почернело, а тело высохло, и мои выделения уже перестали пахнуть: пота не было, а моча была как вода.

Единственное, что я иногда говорила пафосно, когда бесконечно думала о тебе ночью, вспоминая нашу последнюю встречу, смотря в потолок или на пляшущие на стене тени и когда от этих воспоминаний боль становилась еще невыносимей:

· Пошла ты на хуй!!!

Но от этого не делалось легче – вопрос о собственной нормальности-ненормальности оставался открыт. 

На вторую неделю мама испугалась и вызвала скорую. Приехал молодой мальчик, померил давление, вколол успокоительное, чтобы я наконец заснула и сказал маме, что это просто нервный срыв.

Но я не заснула, и все продолжалось как во сне – я чувствовала, что улетаю… Я обмотала кисть руки можжевеловыми четками, подаренными когда-то мамой, и все время навязчиво думала: если есть я, если есть моя любовь – это против бога, который сотворил нас всех? И что мне теперь делать? Что делать таким как я? Убивать себя? Из-за того, что ты – не такой как все и твоя любовь – другая… Я даже хотела сжечь свою прозу, которая практически вся была о тебе… И вдруг в один из апрельских фиолетовых рассветов, когда голубая полоса на горизонте сливается с розовой, я, глядя бессонными глазами на маленькую иконку из церкви святого Давида, купленную мамой на гигантской горе, когда мы были в Тбилиси, с изображенным на ней в пастельных тонах Христом в блаженной муке прикрывшим глаза и в терновом венце, с колючек которого капали капли крови – я увидела, как перед ней спустился большой белый столп, и внутренний голос четко и ясно сказал мне:

· Ж и в и.

И когда столп осенив меня исчез, я встала с кровати и посмотрев на фиолетовый рассвет написала маленький кусочек прозы, который так и не отослала тебе в Америку после твоей открытки, спрашивающей, как мои дела, и отправленной тобою в тот день, когда мы с моей художницей впервые занимались любовью в ее ростовской мастерской.

ПОРА В РАЮ

помоги себе сам 

…ты была стеной водопада, где купается солнце, и я оглушенная овацией капель со сладчайшей болью сомнения любовалась твоей красотой и боялась, что проникну внутрь за поток и радужная стена обрушится на меня и станет моей водяною могилой – и чуть не погибла, подарив тебе лебединую верность и русалочью душу – но теперь я внутри – спасена – не тобою, а истиной, что сидит во мне и тебе, и любовью, от которой ты отказалась, прикрывшись библией… ты была мой крест сон свет грех облако грез у Сфинкса, Виктория, олимпийским потоком воды возносящая до небес мое пламя – дождь над горящим костром... Джойс – лишь поток сознания, Пруст – воспоминания, Кафка – поток обстоятельств, я же – поток, водопад любви – молитва – и пусть хоть кто-нибудь скажет, что я дальше тебя от бога, моя лицемерная Муза-Пилат, порабощенная ложью... твоя красота перестала быть роковой для меня: в страстную пятницу я умирала на даче от боли в сердце, когда вспоминала тебя и твои слова – но  решила выжить, преодолев свою карму трагического поэта-жертвы, который вживается в Музу, чтобы творить и так ее любит, что та его распинает – я была тобою и чуть не погибла – и стала собою... жизнь – лишь трагедия и люди не внимают ей или внимают и внимая спускаются к собственным демонам и поднимаются к богу: свободе любви человечности – и тогда происходит чудесное превращение: бог и демоны, гармонизируя дух и тело, рождают покой, понимание истины, просветление разума, возвращая очищенной душу и возвышая над этой трагедией... вот оно! освобождение от смертельной любви и боли – рай на Земле – рай андрогинов – боголюдей с храмом своей души... андрогин – существо, которому и никто не нужен – вот ипостась свободы, и нужны только двое: ОН и ребенок, ОНА и ребенок, ОН и ОНА – вот ипостась любви, ибо три есть число гармонии, и нужны сразу все  –  ипостась человечности... моя вера – языческая гармония, но на новом духовном витке, что впитал все лучшее из христианства – никакая любовь не может быть осуждаема, ибо она – от бога...

А потом плотно позавтракав жареной картошкой, мясом, яйцами, салатом с луком и огурцами, я заснула на сутки, еще разок послав тебя перед сном на хуй.

И после этого тёмные крапинки в моих тёмно-зеленых глазах навсегда исчезли, и глаза стали светлыми – их как будто промыла и осветила пришедшая с белым столпом великая истина.

В диких муках выведя свою формулу бога, который не осуждает меня, я успокоилась и после всего пережитого опять твердо знала, что ты создана для меня – навсегда… до смерти… навеки… и когда-нибудь все равно вернешься.

«…Мы с тобой еще попируем 

И я царским моим поцелуем 

Злую полночь твою награжу…» 

Но мне было уже все равно. 

А в мае в моей жизни случились Сафо – добрый мужчина, похожий на хищную черную птицу, который предложил мне работать в Ростове в его собственной фирме, и моя безумная молоденькая художница, подарившая мне свои руки, детскую мудрость, восторженные глаза и восхитительную грудь.

…Юная сабаритянка сидит на высоком холме. На голове ее – перья павлина, на шее ее – гирлянда из ганджи. Ее возлюбленная сабаритянка сошла с ума, опьянившись любовью к ней…

Эта цитата из гимна махасиддхи Сарахи – великого учителя тантры и буддийского философа – эпиграф моих отношений с художницей.

Художники! Как романтично! Так думают многие, когда ходят по тихим залам музеев и галерей или зачарованно листают большие глянцевые альбомы по живописи.

Эта романтика заканчивается, когда выпивается стотысячная бутылка алкоголя, выкуривается миллионный корабль марихуаны, переживается очередная драка, выслушиваются миллиардные оскорбления в адрес друзей и знакомых, всего мира и тебя – человека, который единственный рядом с нею был способен хоть как-то в силу своей принадлежности к искусству понять сложный и неудобоваримый феномен под названием ХУДОЖНИК.

Художница была моим следующим и последним этапом к постижению ПУСТОТЫ в собственном сердце.

После той страшной и прекрасной истории со столпом у меня начались сильные приступы дистонии: когда не было солнца, я задыхалась и испытывала ужасную ноющую боль под левой лопаткой, как будто туда всадили горячее холодное оружие и иногда его там поворачивали. Левая рука немела, и Сафо, когда мы ходили под тучами, называл меня ихтиандром – я задыхалась без солнца, как он без воды.

Художница целовала мне кожу под левой лопаткой, и становилось чуточку легче. Эта девочка была моим последним шансом стать нормальной – попыткой просто хотеть секса, как все – неважно с кем – с мужчиной или с женщиной – просто хотеть секса с красивым существом. Поэтому город Ростов-на-Дону стал самым чувственным городом моей жизни.

Больше всего меня потрясло, что секрет художницы истекал совершенно тем же ароматом, который был у меня, и это редчайшее совпадение рельефа запахов наводило отнюдь не на физиологические мысли о том, что мы едим одинаковую пищу (она весьма различалась) – это было благоуханным знаком, что наши тела (не души! Увы, не души…) были созданы друг для друга еще в блаженном раю материнского чрева.

У нас случилась очередная в моей жизни тройка – мы практически не расставались, и это рождало причудливые легенды и домыслы. Например, однажды мне рассказали, что кто-то видел, как мы венчались в загородной церкви ВТРОЕМ: Сафо, стоя между нами, был в белом костюме, я – в синем, художница – в красном, и над нашими головами трое людей на протяжении всего долгого обряда держали серебряные короны :–)

Художница была очень красивой – очень красивой и очень безумной. Впрочем, Сафо – тоже. Я жила то у него в его съемной квартире в Западном районе города, то в центре у художницы в ее мастерской, шифруясь от sosедей. Родители художницы, узнав от ее бывшего «друга», какие у нас отношения, сказали ей, что отнимут у нее ключ от мастерской, если я буду там появляться. Провинциальные предрассудки продолжали преследовать меня и в Ростове с каким-то кармическим упорством, но художница любила меня и напиваясь с ней в мастерской, мы занимались любовью по несколько часов кряду – до полного изнеможения и почти смертной истомы, но я никогда не чувствовала себя тотально счастливой, как с тобой, и любила художницу с вечной оглядкой – с оглядкой на тебя. У нее было замечательное тело и буйная фантазия, я не могу вспомнить ни одного похожего на другой акта за все четыре года, которые мы провели вместе. Мы постоянно говорили о тантрическом сексе, но это было невозможно, потому что напившись или обкурившись она хотела жесткой порки и редко когда пребывала во внутреннем безмолвии и блаженном спокойствии – периодическое отсутствие заказов, раздражение по поводу родительских ссор (отец ее страшно пил), какие-то философские неразрешимые вопросы, которые мучили ее постоянно даже во сне, и ночами она часто просыпалась и долго медитировала на горящую свечу или ходила с нею по мастерской, а потом будила меня и требовала секса. 

Художница была достойной заменой («заменой счастию…»:–) когда ты улетела в Америку, да еще и ТАК улетела, но совсем, совсем другой – настолько другой, что я знала, что долго не выдержу, тогда как с тобой я могла бы спокойно прожить всю жизнь, выдать Даню замуж и блаженно sosтариться, попивая на кухне чай и плавая по театрам.

Художница не хотела детей, не хотела семьи, не хотела так нужного для моей профессии уединенного спокойствия (работая у Сафо, я тратила минимум личного времени, обеспечивая только необходимое: излишки мне были не нужны, основным своим занятием я всегда считала писательство) – она хотела только СЕКСА – вечного секса в любое время дня и ночи, и если его было меньше чем ей было нужно, она тогда больше пила.

Однажды ее знакомая возила нас в своей большой машине по правому берегу Дона с полудня до самого заката, когда внезапно в мастерскую приехали родители художницы. Белый джип гонял по Береговой набережной туда-сюда, как флоберовская карета мадам Бовари, и мы прерывались только для того чтобы хлебнуть минеральной воды или пива, катающегося в бутылках по дну машины, потому что была мучительная, томящая июльская жара. Я отчаянно отдавалась художнице, отчаянно брала ее тело и отчаянно понимала, что ты где-то там на другом континенте опять моешь полы или носишь подносы и думаешь, что Библия спасет тебя от собственной сути. Я не могла перестать любить тебя. Я освободилась только от желания ежедневно видеть тебя и Даню, жить с вами одной семьей, но от любви к тебе – никогда. Когда я вспоминала тебя в то знойное ростовское лето моей связи с художницей, я думала, что произошла какая-то ошибка, какой-то системный сбой в твоей голове, который может восстановить только время. Художница чувствовала все это и тоже надеясь на время, все сильнее и сильнее привязывала меня к своему телу, наивно и по-детски не зная, что к телу привязать невозможно – по крайней мере надолго… и по крайней мере меня… Я даже свозила ее в Дивноморск – мы приехали туда à trois на три совершенно безумных дня в начале октября, как будто выдернутых у лета, когда стояла тридцатиградусная жара. Пустынный и поэтому новый Дивноморск был восхитителен, но за три дня я не помню не то чтобы часа – я не помню секунды, когда мы были трезвые. С бутылками красного вина и арбузом мы шли в Голубую бухту и в ее вечной ПУСТОТЕ загорали у моря, пьяно глядя на ледяную синюю воду и снежнокоролевских хрустальных медуз, и в этом было столько плоти, жарких прикосновений и похоти, что я не узнавала саму себя. Я как будто сошла с ума – сошла с ума вместе с тобою. Только ты на почве Библии, а я на почве похоти, и причины здесь были не важны – главное, что ты и я сошли с ума… С художницей мы залезли на высокую желтую скалу и в тенистых sosнах на ее вершине занимались любовью долго и страстно – я никогда не могла ей отказать, потому что думала, что она своим прекрасным телом и немыслимым желанием вылечит меня от болезненного, странного и непонятного равнодушия к сексу.
Мне не нравилось, что она много курит траву, и я никогда не забуду, как однажды летом мы поехали в райское место Ростовской области – Танаис – древний греческий город-музей, у развалин которого росла конопля – океан конопли – и художница прогуливаясь вокруг многовековых желтокаменных площадей, по которым когда-то ходили греки, делала женственный реверанс возле каждого кустика, и рвала верхушки, и складывала их в пакет, и потом, набрав травы, мы легли на зеленом холме у большого рельефного камня под открытым небом рядом с колючими как терновник деревьями, где неостановимо пели птицы, и до самого заката занимались любовью совершенно обнаженные и совершенно трезвые – как никогда – и когда внизу – маленькие как в игрушечной детской железной дороге – проходили поезда, художница медленно открывала глаза, затуманенные похотью и истомой, и еле соединяя слова говорила:

· Господи… Они все видят… (имея в виду поезда)

И потом опять закрывала глаза и таяла, и потом опять открывала, и безумная бездна в их глубине надрывно просила меня:

· Выеби меня… Умоляю тебя… Выеби же меня… Пожалуйста… Раз и навсегда… да… да… да…

И ее звуки растворялись в моем теле, и в древних камнях, и в смятой траве, смешиваясь с голосами птиц и мчащихся внизу поездов.

А потом – уже в ее мастерской – мы поджарили собранную ею траву на подсолнечном масле и ритуально съели ее со сгущенкой. Вкус этого блюда – незабываемый и несказанный – будет жить во мне вечно. И потом опять занимались любовью, как в воде, как во сне ​– ее движения были заторможенные и плавные, словно замедленные на пленке, она сходила с ума от прикосновений моих рук, и в этом многочасовом акте вне пространства и времени была такая вселенская нега, какой не было даже с тобой в автобусе, и потом мы пробовали перенести это измененное sosтояние сознания на другие акты – и ничего не получалось – топорная похоть настолько затмевала негу и впивалась в разум, и мозг понимал всю невозможность невозможность невозможность нашей связи плыть в умиротворенном тантрическом русле и блаженствовать в ПУСТОТЕ, потому что моя художница не была к этому готова – ее душа не откликалась – она прятала ее под свое красивое тело и всего боялась – боялась, что ее душу украдут, когда она ее покажет и больше никогда не вернут. А может быть, у нее совсем ее не было. За четыре года я не видела ее никогда.

И после конопляной каши и сексуальных опытов под травой, на следующий день я шла на Лебердон – Левый берег Дона – купаться в мутной реке и загорать на серо-желтом песке рядом с цыганами, мылящими свое смуглое тело в речной воде – шла по Ворошиловскому мосту, высокой серой радугой висящему над Доном, и мост все не кончался, и бездна реки, казалось, непреодолимо тянула меня вниз как магнитом, и я, часто хватаясь за парапет моста, останавливалась и смотрела в небо, чтобы не прыгнуть, и потом опять шла вперед и преодолев эту пытку, уже лежа на горячем лебердонском песке и медитируя на цыган и дальний правый берег, думала, что моя ПУСТОТА и свобода никогда не вернутся через ЭТО, и потом никогда больше не делала никаких опытов с коноплей и другими наркотиками, и хотела, чтобы художница тоже прекратила, но она продолжала – сначала не скрывая, а когда ей надоели мои проповеди о ложном пути к свободе – втайне от меня.

Так проходило лето, и мне казалось, что каждую ночь на моей груди засыпает несмышленая пьяная дочь с телом Антилолиты. 

Я не скажу, что я была постоянно несчастна, но минутное счастье было каким-то жалким, как выстрел удачливого охотника в редкую и погибающую дичь.

Больше всего в Ростове нас радовали с художницей Парамоновские склады – памятник купеческой истории города. До революции некий ростовский купец Парамонов на правом берегу Дона держал свои краснокирпичные склады с треугольными архитектурными изысками на крыше, где хранились его мукА, крупа, сахар, может чай и еще какая-нибудь еда, а теперь, когда в то лето мы с художницей почти ежедневно приходили туда, они стали хранилищем нашей мУки. Мы шли по Береговой вдоль тихого течения реки и потом вплывали во двор и по крутому подъему достигали красных развалин, в которых мощной струей тек родник и наполнял ледяной водой небольшой резервуар между кирпичных стен. Высокие деревянные столбы – тёмные от сырости – подпирали небо вместо едва существующей крыши, и вода в этом странном бассейне была ослепляюще изумрудной. А из дверного или оконного проема – уже было неясно – хлестал маленький водопад родниковой воды – и я, когда мне становилось нестерпимо жарко, входила в него на секунду и обжегшись ледяной водой, снова выходила под солнце, ища глазами свою вечно исчезающую как призрак пьяную дочь. Часто мы загорали наверху узких стен складов, где обильно росла трава и старые шелковицы нависали ветвями над нами, и их ягоды надолго чернильно красили руки и насыщали нас, полуголодных богемных призраков, до самого заката, и художница иногда просила меня лечь на нее прямо на этой стене, на которой если вытянуть в стороны руки – они повиснут над бездной, где на дне зеленели колючие кусты и покоились острые остовы купеческих развалин, и я осторожно ложилась на нее – тело в тело – раскинув руки, и мы не шевелясь слушали родниковый поток, восторженные крики детей, купающихся внизу, голоса птиц, живущих в шелковицах, и растворялись в этой первозданной простой музыке, навсегда понимая неизбежность разлуки. С тобой я чувствовала блаженную счастливую бесконечность мира, а с моей художницей – его конечность… Его трагическую и болезненную завершенность.

Она всегда знала, как я люблю тебя… Что настоящая любовь приходит однажды и навсегда и нет ничего менее вечного, чем радости плоти.     

Осенью, оплодотворенные друг другом, мы стали рождать совместные проекты. За четыре года сделали три: первый назывался «Камасутра миллениума». Это были тринадцать работ на больших листах ДВП акриловыми красками, тринадцать основных сексуальных «болезней» человечества – тринадцать моих акростихотворений, которые я написала в пьяном угаре, хотя никогда принципиально не работаю под алкоголем – и тринадцать работ художницы, изображающих их сюжеты. Мне до сих пор стыдно за этот проект :–) кроме одного озарения, которое стоило многого и было поднято из далекого прошлого. 

ПЕДОФИЛИЯ НЕКРОФИЛИЯ ЗООФИЛИЯ ГЕРОНТОФИЛИЯ ИНЦЕСТ ВУАЙЕРИЗМ ФЕТИШИЗМ ОНАНИЗМ НАРЦИССИЗМ САПФИЗМ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ – я всегда знала, что гомосексуализм в отличие от кровавых мировых войн и террора – прекрасный путь спасения Земли от демографического взрыва и еще в институте написала акростихотворение о боге новой любви, которое пришло как инсайт:

П И Л А Т

Синедрион затих, укрытый тенью.

Варавва грабил — этим был спасен.

Едва ли чудился Пилату вещий сон,

Рожденный истиной и солнечным затменьем.

Химеры-факелы у Иродова замка

Чадили розами, и пряный аромат

Елейно-пламенно сжигал дворцовый сад,

Луне смеясь и освещая Бангу.

О боги, боги, болью неуместной

Весна смутила царственный покой —

Ершалаимский гость, опять живой,

К нему пришел единственной невестой.

И почему-то ИНВАЛИДОФИЛИЯ (описав при этом Жорж Санд, которую, как известно, иногда возбуждали инвалиды. Художница изобразила ее целующейся с головой Иоанна Крестителя на фоне питерского Медного всадника без головы) и редкая КАТАСТРОФИЛИЯ (под впечатлением гениального фильма Кроненберга «Автокатастрофа»)

Второй проект был мне более мил, и до сих пор висит в моей комнате у мамы на чеховской родине (его приобрел богатый американец, а потом, когда мы с художницей расстались, я выкупила его, чтобы он не исчез в дебрях Америки). Это был ГОРОСКОП a la JAPAN – двенадцать декоративных работ-аппликаций или, как говорят художники – коллажей маленького формата – 12 астрологических образов, в рамочках и под стеклом, где специально к каждому знаку были написаны слова в словах, визуально стилизованные под японские вертикальные иероглифы:
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Третий и последний проект “Андрогинные зоны эроса” – мое идейное детище – даже был выставлен в Ростове, и кучки молоденьких девочек клубились вокруг работ и внимательно рассматривали их вблизи, издалека, сбоку и даже сзади, а потом подходили к авторам и создателям – то есть к нам с художницей – и спрашивали о своих частях тела, и слушали внимательно-внимательно, и улыбались узнавая. Это были двенадцать диптихов-створок из листов оцинкованного железа, зашнурованных мохнатой веревкой, на которых в аэрографическом стиле автоэмалью были набрызганы двенадцать частей человеческого тела – эрогенных зон, которые распределены древними астрологами для каждого знака зодиака. На левой створке была мужская часть тела, на правой – такая же женская, причем каждая из створок была опечатана инвертированным штампом: WOMAN и MAN, и шрифт у этих слов был выбит как будто клеймо на мешках и товарных вагонах. Это выглядело очень стильно и ярко – например, подходишь к створкам Рака (створкам моей немыслимой лунной девочки) и видишь на левой – мужская правая грудь, и на ней клеймо WOMAN, смотришь на правую створку – там продолжение левой створки: женская левая грудь и штамп MAN (ты действительно вернулась из Америки с какими-то мужицкими замашками :–)). Створки дополняют друг друга, и получается как бы единая часть человеческого тела, sosтоящая из мужской и женской половины одной из двенадцати эрогенных зон обоих полов. И так выписаны все зоны от верхней чакры до пят: голова Овна – мужская острорельефная скуластая половина со штампом WOMAN и женская с круглой щекой со штампом MAN, и шея Тельца – мужская широкая половина с большим кадыком со штампом WOMAN и женская обтекаемая со штампом MAN, и руки Близнецов – мужская правая мускулистая со штампом WOMAN и левая женская нежная со штампом MAN, и грудь Рака – мужская половина с плоским sosком со штампом WOMAN и женская пышная со штампом MAN, и спина Льва – мужская крутая плечистая половина со штампом WOMAN и лирная женская со штампом MAN, и Девы живот – мужская тёмная мышечная половина со штампом WOMAN и женская нежномолочная со штампом MAN, и попа Весов – мужская левая ягодица с ямкой посередине со штампом WOMAN и правая женская гладкая как часть перевернутого сердца со штампом MAN, и гениталии Скорпиона – правая половина лобкового треугольника с жизнеутверждающе торчащим членом на левой створке со штампом WOMAN и женская левая часть треугольника со штампом MAN, и бедра Стрельца – мужское словно у конькобежца со штампом WOMAN и женское более плавное, как будто у римских статуй со штампом MAN, и Козерога колени – мужское корявое острое со штампом WOMAN и круглое светлое женское со штампом MAN, и голени Водолея – мужская и жилистая со штампом WOMAN и женская нежноовальная со штампом MAN, и ступни Рыб – большая мужская со штампом WOMAN и женская маленькая со штампом MAN.

Как-то в мастерскую к художнице зашла ее мама, когда работы были почти готовы, и долго смотрела на каждую, и вдруг изрекла:

· Господи… Ты знаешь, что у тебя все надписи перепутаны?! 

:–)

Художнице стало жаль ее, но она все-таки диким усилием воли преодолев свою обычную немногословность объяснила маме, что нет никакой ошибки, что в наш век мутаций и инверсий – это уже становится нормой и что каждый из двенадцати диптихов несет в себе идею андрогина – человека совмещающего оба пола. Проект разрушает старые стереотипы и создает новые… Но мама так и не поняла.

(теперь, наверное, автоэмаль безнадежно осыпалась с этого проекта и он лежит во тьме протекающей и сырой летней кухни во дворе круглой мастерской художницы на чеховской родине :–(

Так мы и жили с художницей, питаясь святым духом искусства и винными парами нашей любви, а Сафо умудренным отцом покровительствовал нашим забавам, всё по-прежнему мечтая стать женщиной и в блаженных киношных снах видел себя на каблуках и в черных колготках и нравились ему девочки похожие на мальчиков – как я.

А в ноябре позвонила ты.

Это были выходные, и мы втроем проводили время на чеховской родине, как всегда под вечер собираясь пойти куда-нибудь выпить. Ты почти агрессивно настаивала на встрече, сказав что привезла мне громадный пакет американских шмоток и тебе надо торжественно отдать его мне. Я назначила встречу в том самом кабаке, где мы сидели в последний раз и где астральная тень моей когда-то распятой тобою, счастливо воскресшей несчастной души, наверное, всю мою жизнь будет висеть над тем столиком из светлого дерева, где ты в момент распятия наслаждалась ананасовой пиццей. Ты согласилась встретиться там – и круг замкнулся.

Я хотела идти одна, но Сафо по-детски гримасничая, стал капризно упрашивать меня взять их с собой:

· Мы наконец посмотрим на твою Шерон Стоун… Скорее всего окажется ничего особенного :–(

· Я пойду одна, а вы развлекитесь сами.

· Не-е-е-т… Мы хотим хоть разочек взглянуть на Монро :–)

Особенно настаивал Сафо, а художница делала личину безразличия, но когда я согласилась, с интересом пошла с нами.

По иронии судьбы мы сели за ТОТ же столик – он единственный оказался свободным. Ты была вся в черном и выглядела великолепно, художница на твоем фоне терялась и таяла, как маленькая болотная змея случайно попавшая в один террариум с яркой очковой коброй :–) Сафо, как всегда веселый, рассуждал о том, как блондинкам идет черный цвет и разливал всем водку, а потом ускользнув за мной в туалет, заповедно шепнул мне в ухо, что ты – splendid. Мы опять заказали ананасовую пиццу. На этот раз ты сидела рядом со мной и я с замиранием чувствуя твою руку смотрела, как художница нервно мнет салфетку, ничего не ест и опрокинув рюмку одним махом в горло, открывает рот и долго толчками всыпает туда содержимое перечницы, а потом опускает на тебя тяжелый взгляд своих болотных глаз. Под пьяный лепет Сафо мы бесконечно и ни к чему не обязывающе пили за встречу, и ты как будто соревновалась с художницей, устроив sosтязание, кто больше выпьет – я впервые увидела тебя с рюмкой водки. Ты несла какую-то чушь и подобно художнице швыряла белое счастье Сафо в свой вновь ярко накрашенный красный рот и через час так убралась, что мы волокли тебя под руки на такси, но ты ни в какую не хотела ехать домой и настаивала на продолжении этого замечательного вечера встречи :–) И мы, не долго думая, повели тебя к веселому собутыльнику Сафо – другу-Бомжику, который жил в маленькой избушке с вечно горящим камином и сам был маленький-премаленький, как гном. Я не узнавала тебя. Ты напилась так, что с тобой впору было зачать второго ребенка :–) Бомжик встретил нас радушно и празднично, традиционно сбегав за бутылкой. Ты выпила еще и потом улеглась в тёмном углу на грязном диване в лучах пылающего камина, бросающего мистический отблеск на твои лунные волосы, и с тобой случилась пьяная истерика: ты размазывала красную помаду по лицу (как матадор – Мадонне в клипе You’ll see) и рыдая как рысь в московском зоопарке, надрывно жаловалась своему богу:

· Господи… Я никому не нужна… НИ КО МУ НЕ НУ ЖНА… Никому не нужна-а…

И я, плюнув на художницу, которая во все глаза безмолвно медитировала на эту сцену, легла рядом с тобою и гладя тебя по голове, по маленьким зародышам ушей, по нежной шее, шептала тебе тихо-тихо, чтобы это осталось нашей тайной:

· Моя бедная девочка… Птица лунная… Кисонька моя… Моя белая киса… Не плачь пожалуйста… Все будет хорошо…

И ты громко, как буйный слон топая ногами, свисающими в черных сапогах до пола, и накрытая непрекращающимися волнами своей православной истерики кричала мне в ответ:

· Не будет хорошо!… Я никому не нужна!… Я больше тебе не нужна!… У меня теперь много денег!… Но я никому не нужна!… Я переезжаю в Питер!… Прошу тебя… Поехали со мной… Прошу тебя…

И наклоняясь над полом, смачно, по-мужицки плевала на затоптанные доски, и вновь откидывалась на диван, и металась в моих руках, и пьяные Сафо с Бомжиком не знали, что им делать с тобой – такой грандиозной в этой маленькой избушке, и растерянно продолжали пить, и художница как замороженный пьяный сфинкс сидела на стуле положив ногу на ногу и хладнокровно ждала, когда я освобожусь, чтобы наконец заняться сексом, и я безнадежно лаская раковины твоих ушей и бесценную лунность волос, с горечью понимала, что я никогда к тебе не вернусь, потому что поздно, потому что не надо, потому что больно, потому что в моей жизни уже была талантливая пьяница-дочь, которую я не могла бросить, и был привычный Сафо с его ростовской работой, и сердце мое разрывалось от твоих слез, и искры его летели в камин, и растворялись в своей стихии, и я не знала, как мне тебя успокоить и прекратить этот пьяный спектакль, похожий на фарс, и любила тебя еще сильнее – сильнее ее – сильнее его – сильнее себя – сильнее жизни – сильнее смерти – сильнее всего подлунного мира… как никогда… как всегда… навсегда…

И в этот момент, как будто почувствовав мою тоску, мое блаженство и боль рядом с тобой, художница решительно поднялась со стула и Колоссом Родосским встав надо мной, железным голосом сказала:

· Пойдем.

И я, попросив Сафо отвезти тебя домой на такси, вместе с художницей быстро ушла из избушки, пока ты плевалась и плакала, а мое место рядом с тобой занял сердобольный Сафо, и поймав машину художница, затащив меня на заднее сиденье, в тёмном чреве такси расстегнула пальто и обнажив свою пышную роскошную грудь, вонзила в себя мою руку, пока таксист медленно вез нас по гололеду в спальный район города, и глубоко откинув голову, непристойно расставив ноги и тихо постанывая, бурно кончила в мою ладонь, когда мы уже подъезжали к дому.

В мои выходные на родине мы жили у моей мамы. Ей не нравилась художница из-за ее постоянного молчания и суровости, из-за ее какой-то зловещей тишины, и отдавая достойную дань ее женственности и таланту, мама часто говорила будучи закоренелой атеисткой даже после того как когда-то подаренная ею иконка в ту страшную Пасху спасла мне жизнь:

· Господи… Господи… Как мне все это надоело!

· Чего ты хочешь?

· Я хочу внука.

· Когда-то ты уже хотела сына :–( но увы не получилось.

· «Я не люблю иронии твоей…»

· Когда-нибудь будет тебе внук.

· С ней – никогда.

· Потому что она женщина?

· Нет. Потому что – я вижу – она не хочет: слишком эгоистична.

· Может созреет.

· Вряд ли.

Мама с тоской затягивалась сигаретой, а я, любуясь ее мудростью и внутренне абсолютно соглашаясь с ней, парадоксально втайне желала, чтоб это когда-нибудь кончилось, и не желала этого, потому что надеялась до последнего, что с художницей мы в будущем сможем sosтавить настоящую, творческую, блестящую магическую пару, когда уедем в столицу.

Мы собирались в Москву круглый год и строили планы на размен ее ростовской квартиры, но художница все откладывала и откладывала, тихо попивая свое вино и рисуя безумные работы, по периметру подпирающие стены ее мастерской.

Я не видела тебя больше в нашем маленьком городе и работая в Ростове, часто и больно думала о тебе, а потом через еще одно живописное пьяное лето, проведенное с Сафо и художницей, случайно встретив твою маму в свои выходные на чеховской родине, узнала, что ты переехала в Питер – с Даней и с любимыми книгами (Представляешь? Она потащила с собой полные собрания сочинений Борхеса, Хемингуэя и Ремарка! – смеялась твоя мама) и чтобы ребенок не рос без отца, благосклонно позволила Альберту, который уже к тому времени стал удачливым бизнесменом, жить с вами в твоей купленной на американские трудовые деньги квартире. Твоя мама сказала, что ты работала по шестнадцать часов в сутки и почти не спала, чтобы в Америке накопить эти деньги, и когда вернулась – на ее вопрос: почему же ты не осталась там? ответила так – совершенно твердо и не раздумывая:

· Я люблю свою Родину.

Теперь ты освещала северный Питер своим лунным южным сиянием и Альберт ренессансным благородным блеском своего имени вернулся в твое божественное лоно – так моя любимая ненаглядная крестница Даня вновь обрела отца. Так Елена вновь узнала своего Менелая.

Я была счастлива, что ты наверное счастлива, что ты любишь Родину – так же, как и я – и что я всегда навсегда люблю тебя – свою лунную странную девочку, дивноморскую нимфу (не нимфетку!) моих поэтических вдохновенных фантазий.

После этой встречи я долго плакала в мастерской художницы на нашей узкой старинной кровати от сладкой боли и от горького счастья, оставив на подушке три тёмных пятна своих слез, похожих на знак Рериха, по меткому замечанию ничего не говорящей, но все понимающей как животное художницы.

Мои отношения с художницей вопреки надеждам и невероятным усилиям что-то исправить стали катастрофически ухудшаться – после двух пламенных и мучительных лет, но ярких в своем сексуальном экстазе и творческом сиянии началась медленная и болезненная деградация. Художница пьяно ревновала меня к каждому живому и неживому существу, даже к моему старенькому голубому велосипеду, с которым в последний год нашей связи я почти не расставалась. Она sosредоточенно сидела в своей тёмной мастерской у этюдника или молча, одним движением глаз просила меня помочь натянуть загрунтованные холсты на подрамники и к ночи напившись не могла понять, почему я больше не могу касаться ее тела.

· Обычно всегда через три года в отношениях наступает кризис – давай переживем его достойно, – я как будто уговаривала саму себя, уже безнадежно понимая, что у нас нет будущего.

· Достойно – это как? Не прикасаясь друг к другу?

· Да… Я хочу блаженной ПУСТОТЫ и одиночества.

· ПУСТОТЫ? Что по-твоему ПУСТОТА?

· Это когда ты больше не страдаешь, потому что уже достиг… Это то, что уже не надо наполнять в силу наполненности… Это тишина… Безветрие… Безмолвие… Блаженство… Внутренний свет… Свобода… Нежелание…

· По-моему, нежелание – это болезнь, а не блаженство…

· Может быть… И все же…

· Какая-то сказка… Ты веришь в рай на Земле?

· Он у меня был.

· С нею?

· Да.

· Почему же вы не вместе?

· Мы вместе.

· ?

· …

· Я имею в виду физически.

· Это невозможно.

· ?

· Теперь достаточно того, что она где-то есть… Это невозможно… Это все равно, что жить с Луной – пусть мерцает себе вдалеке… Присутствие ее в моей жизни РЯДОМ рождает какую-то обусловленность – я же говорю о безусловной ПУСТОТЕ, которая не зависит ни от чего извне.

· И ты хочешь бросить меня.

· Совсем нет… Просто давай сделаем перерыв.

Я говорила это и знала: как только оставлю ее или буду встречаться с нею гораздо реже – она будет пить еще сильней, и я на всю оставшуюся жизнь обреку себя на вечное чувство вины, как будто последним выстрелом добила что-то живое, теплое и неизлечимо больное.

· Ты просто устала от меня… да?

· Да… Я устала… Я не могу больше возиться с тобой… Мне надо решать свои дела… Издавать свои книги… Заводить детей, котов, собак… Любить кого-то тихо и мирно… И просто спокойно жить… Ты поглощаешь все мое время, энергию, силы и тело… Ты даже умудряешься поглощать мою радость – тихую радость бытия – просто оттого, что я есть… С тобой я не радуюсь, что я есть… Мне хочется исчезнуть… (и я вспомнила, как неодолимо мне захотелось исчезнуть в Дивноморске – в ту предгрозовую ночь, когда твоя плоть пылала и сжигала меня, и спасла нас только гроза)… Чехов рядом со своей Ликой совсем не мог писАть, поэтому они никогда не жили вместе – она его слишком беспокоила.

· Но я люблю тебя… Я умру без тебя… Помоги мне…

Художница плакала, и алмазная слеза в свете большой свечи, которую она всегда зажигала по вечерам, драгоценным ненужным даром застывала на ее лице. И я села перед ней на колени…

В эту ночь для того чтобы хоть немного унять ее расцветающее к полуночи – дымно, душно и сладко благоухающее желание, как будто в сырой мастерской, как в колумбарии или после свадьбы, поставили море пастельных лилий с несмываемым запахом – я, совершенно обессиленная разговором и собственной немощью перед ее жаром, обнаженная легла на кровать, и несколько часов кряду она сидела напротив с этюдником и рисовала мое тело – в ее глазах была какая-то могильная печаль и отчаянье, смешанные с желанием, которое я больше не в силах была разделить. Эта почти гениальная графика моего обнаженного тела пылится теперь в углу моей комнаты, свернутая в рулон, и когда ее иногда разворачивают и смотрят, их лица принимают совершенно такое же выражение, как в ту ночь у художницы во время ее работы. И дело тут не в лежащем на невидимом диване красивом теле, как будто повисшем в воздухе – ей удалось написать мою больную душу, рыдающую от вечной невозможности разделить чье-то желание. Моя душа кричала в линиях тела, в закрытых глазах, в томительной обнаженности, в белоснежном отсутствии опоры – она изобразила какое-то трансцендентное вознесение… Тихий и таинственный час левитации… Миг, когда тело, обретая астральность, улетает в другие миры.

Она действительно стала сильнее пить, и качая себя коньяком, молдавскими дорогими винами и коктейлями, закуривала их травой, и ее белоглазое безумие выливалось в безобразные драки, в бесплодные схоластические ссоры из-за микроскопических мелочей меньше микробов, но раздутых в ужасных, бешеных от гнева африканских слонов.

Я не могла ее бросить – и не могла не бросить ее.

Она была моим огненным льдом марсиан… тёмным слепящим светом… кровной упрямой падчерицей и нежеланной любовницей… освященным грехом… жизнеутверждающим крахом… живой смертью… сонной явью… железной нежностью… гениальным безумием… телесным призраком… дневной ночью… Мы были как утро и вечер, которые никогда не смогут соединиться из-за того что между ними стоит день. Художница думала, что этим днем была ты – но нет. Этим днем была моя нечеловеческая и неясная мне болезнь – мое нежелание тела.

Художница совсем переселилась в свою вторую круглую мастерскую на чеховской родине и не хотела никаких столиц.

Когда наша связь дошла до абсурда и в ее мастерской уже горел свет без меня, перед отъездом в Москву я долго каталась на велосипеде по ночному городу – моему городу – выпив немного пива на семи ветрах Петровского сквера, где царь – Пиноккио Антокольского – вечно смотрит на порт, гордо выставив вперед ногу. Я ехала по Чеховской улице, где деревья пышно сплетаясь ветвями создают арку, и если идешь или катишься по дороге – вдалеке видишь свет, льющийся в эту арку из невидимых в листве фонарей. Первые дни октября опустились на город, и теплая южная ночь оживляла мое лицо приятной прохладой, и цепь велосипеда тихо скрипела шарманкой в ночном безмолвии, и колеса мягко плыли в сторону ее мастерской, чтобы всего лишь проехать мимо. Она собиралась в Европу… Надолго… И наконец до бездонного дна осмыслив неизбежность разлуки, перестала без конца звонить мне на трубку, не желая продлевать и без того мучительную и незваную агонию.

И вдруг у самой ее мастерской мой мобильный запел в тишине ночи неизменной одой «К радости» Бетховена, и на ходу, одной рукой держась за руль, я услышала в телефоне ее голос:

· Я хочу с тобой попрощаться… Ты где?

· Еду на велосипеде мимо твоей мастерской.

· Шутишь.

· Не шучу. Уже проехала… У тебя горит свет…

· Я жду тебя…

Связь прервалась, и мне показалось, что это уже было… Дежавю (так назывался кабак в сердце города, расположенный в непосредственной близости от того кабака, где витает моя распятая тобой душа – художница делала декоративные росписи стен «Дежавю» на круглом балконе стилизацией «Танца» Матисса, и синие тела танцующих в буйном шаманском хороводе было видно от самых ворот городского парка)… Да. Это уже было в прошлой жизни: и голубой велосипед, и теплая листопадная осень, и светящаяся триумфальная арка из зелени листьев, в конце которой на сквере сидел Чехов, как будто на горшке :–) задумчиво вглядываясь в даль и медитируя как роденовский Мыслитель, и ее круглая мастерская на углу Итальянского и Чеховской, как домик сирен сладкоголосыми желтыми окнами зазывающий запоздалых прохожих, и Бетховен в моем мобильном, и я, одиноко гоняющая велосипед по ночному осеннему сонному городу, вновь тщетно осмысляя ренессанс своей болезни.

Я постучала три раза в старинную высокую деревянную дверь с тяжелой ручкой. Дверь тяжело отворилась, безжалостно задевая цветные, выложенные рисунком плитки на старом крыльце и оставляя на них белую полукруглую полосу, как след от кометы.

Художница вышла на крыльцо, и даже в тёмной ночи я заметила, что она как-то странно смотрит и двигается. И вновь эти белесые нечеловеческие глаза… И я поняла, что она накурилась. Мы страстно обнялись и долго молча стояли у входа в тёмный сырой коридор с тремя высокими ступенями, ведущими в ад. Спиртным от нее совсем не пахло. Потом я одним рывком затащила по лестнице велосипед и поставила его в коридоре. Не произнося ни слова мы вошли в круглую тёмную, абсолютно пустую комнату с высокими потолками в лепнине (мы часто лежали рядом на кровати и смотрели на четыре симметричных маленьких будды, складывающихся из узоров лепнины на потолке вокруг старинной люстры). Мерцая глазами, художница села на матрас, лежащий на полу у камина, и когда я подошла – откинулась и замерла, раздвинув ноги. Я стала перед ней на колени меж ее широко раскинутых ног и грустно, с каким-то смертным отчаяньем обняла их в последний раз, безнадежно и смутно надеясь, что желание вспыхнет… вернется из прошлой жизни и щедро позволит мне до конца насладиться красивым телом, радостью обладания, последним слиянием перед вечной разлукой. И она, охватив руками мою голову, окунула ее в свою чашу, из которой обильно текла кровь первого или второго дня – я пила ее долго – час два три – вечно, и художница, казалось, мертва, и захлебываясь в ее крови, смешанной с терпким секретом, я ничего не чувствовала кроме ее странного неповторимого вкуса ​– как будто благоуханный лотос заковали в раскаленное солнцем железо… Никто не мог остановиться… Никто не мог получить оргазм… Никто ничего не мог.

Потом я устала и выкатив велосипед, долго ждала, пока она закроет мастерскую. И когда я медленно вращая педали поехала к перекрестку, сохраняя заданное ею безмолвие – обернувшись увидела, как она словила машину и исчезла в глубине арки, оставив на моих губах лишь вишневый ад ее лона и свободу конца.

Дома меня ждал любимый сын – рыжая такса, купленная на Старом Арбате в шестнадцатиградусный мороз, когда я была по делам в Москве и отмечала там свой день рожденья. Она сидела на тонкой картонке и как китайский болванчик качала головой. И один раз взглянув в ее человеческие глаза, я влюбилась в нее сразу, и теперь в ту бессмертную последнюю ночь с художницей она преданно ждала меня дома, сначала печально воя, а потом заснув в моей комнате в одиночестве и собачьей тоске – такой безутешной, что даже мама не могла справиться с нею, а я до утра лежала на холодных круглых камнях круто спускающейся вниз набережной у Яхт-клуба, обняв велосипед – брызги волн сыпались на одежду, как осколки разбитого зеркала бушующего моря, как маленькие звезды опрокинувшейся на меня черноты неба, как мои холодные слезы…

Все это будто привиделось мне. Подобно видению тибетской йогини в «Тайной жизни и песнях госпожи Еше Цогьял», которое считалось посвящением: 

Я увидела нагую красную женщину, на которой не было даже костяных украшений. Она поднесла к моему рту свою бхагу, и я напилась струившейся из нее крови… 

Реальным было лишь отсутствие кольца.

В ту ночь на набережной мои пальцы, совсем не чувствуя предрассветного холода, застыли так, что серебряное кольцо с большой круглой бирюзой в черных прожилках, похожее на глаз (бирюза – это мой камень) сделанное специально для меня по эскизу художницы и подаренное ею когда-то, неслышно sosкользнуло в бездну с безымянного замерзшего пальца по древним гладким камням покатой набережной – мокрым от громкого пресного моря моих тихих соленых слез.

И потом, зимой, когда я уже переехала в Москву оставив собаку маме, на письмо художницы по электронной почте непонятно из какой части света, которое sosтояло из одной фразы: ты где? я бессильно и нехотя ответила, иронично изображая картавое «р» всего одним катреном из ее любимого Вертинского, который мгновенно пришел мне в голову, когда я увидела ее письмо:

…в последний г’аз я видел вас так близко…

в пг’олеты улиц вас умчал авто-о-о…

мне снилось что тепег’ь в пг’итонах Сан-Фг’анциско

ли-ло-вый негг’ вам подает манто-о-о-о-о… 

Зимой в Москве я снимала квартиру у густого как лес Филевского парка, а потом на Преображенской площади возле старинной белой церкви Ильи Пророка семнадцатого века, которая светилась в ночи, как маяк или тайный знак моего преображения…

Зима была великолепная, какой никогда не бывает на юге. Я писала и делала правки старых текстов, и через своего литературного менеджера вела бесконечные переговоры с издательствами, и почему-то к моему недоумению и радости моими текстами интересовались только питерские издатели – Москва читала меня в андеграунде и давала бесконечные отказы в публикации под безапелляционным предлогом: ЭТО НЕ КОММЕРЧЕСКОЕ. Но я только смеялась и знала, что когда-нибудь (может в следующей жизни, а может даже и в этой) это все равно произойдет.

По выходным я работала в замечательном и к моему восторгу почти лишенном наркотиков транс-клубе у своих друзей в Шереметьево, а в остальное время со своим знакомым веб-дизайнером как копирайтер писала рекламный сайт для клуба с историей и религией транса, с камланием шаманов, с северным Гоа, с экзотическими благовониями и с подробными описаниями достоинств чиллаута с большим медитативным экраном с мультимедийными психоделическими картинками и еще подрабатывала корректурой, забирая домой верстку глянцевых рекламных журналов.

И вот однажды, сидя за письменным столом на Филевском парке и думая над очередной рубрикой сайта, я смотрела в окно на большие, как дивноморские медузы, медленные хлопья снега, опускающегося на дорогу, и виднелся кусочек парка, и в этот день на уровне сердечной чакры во мне растекалось какое-то неизъяснимое блаженство, как тайный знак хорошей новости. И я взяла шестьдесят оранжевых карт таро трансформации ОШО и трижды смешав их, вынула сороковую карту под названием «Целостность». Ее трактует притча о великом суфии Фариде, к которому пришел царь с подарком – золотыми ножницами, усыпанными бриллиантами. Но Фарид поблагодарив, не принял дар царя, сказав, что ему нужна игла, потому что она соединяет. И я представила сияющий свет Адмиралтейской иглы и потом посмотрела на длинную тонкую sosульку, висящую иглой Фарида за моим окном, а через несколько минут из Питера позвонила ты, узнав телефон у моей мамы.

· Приезжай ко мне в Питер в гости. Даня спрашивает о тебе.

· Конечно.

· Когда?

· Не знаю… На белые ночи.

· На белые ночи у нас на Лахте поют соловьи… Приезжай завтра… Вы наконец расстались? (я сразу поняла, что ты имеешь в виду художницу)

· Да. Мы расстались… У нас идет снег… (сидя с телефонной трубкой, я медитировала на хлопья и не могла оторвать от них взгляд)

· У нас тоже… Когда ты приедешь, я буду катать тебя весь день по городу на моей новой машине.

· Какой?

· Альберт купил мне восьмерку, сделав специальный заказ на заводе, чтобы ее выкрасили в металлик, как я хотела.

· Восьмерки больше не выпускают на ВАЗе.

· В том-то и дело – моя последнего выпуска – раритет. (как ты – подумала я)

· Какого она цвета?

· Конечно зеленого… Амулет…

Пауза.

· Лена… Ты счастлива?

· Нет. Мы очень плохо живем с Альбертом – все время ссоримся… До драк… Мы всегда были разные… Мы неправильно живем…

· И зачем?

· Он отец Дани… И она любит его… А он любит ее.

· Тогда терпи… питерпитерпитерпитерпитерпитерпитерпитерпи… :–)

· :–)

На следующий день, отложив дела, я приехала к тебе в Питер ночным поездом. Ты встретила меня на Московском вокзале на своем амулете и сказала, что меня ждет Даня – в этот день она специально пропустила сад. 

Она узнала меня по фотографиям, которые ты всегда аккуратно хранила в бесчисленных альбомах, что стояли на полке собранием сочинений Толстого. Мы долго пили чай, и курносая белокурая Даня как ангел сидела на моих коленях, теребя лапку замка моей кофты, и заглядывала мне в глаза, как будто хотела узнать какую-то страшную и прекрасную тайну… И ты – моя любимая странная девочка, моя истинная Антилолита, моя Муза, моя Селена Троянская – совсем не изменилась, а только срезала свои лунные локоны и стала еще больше похожа на Стоун в фильме «Красавчик Джо». И текущая из твоих глаз горячая громадная волна ПУСТОТЫ, подобная австралийскому шторму в Point Break, накрыла меня и поглотила как вечность, и я знала, что больше она не отпустит меня… не отступит… не уйдет… и я не выплыву из ее синего, бесконечно свободного чрева, навеки слившись с ней.

На следующий день Альберт повез Даню в сад, а мы до ночи гуляли с тобой по заснеженному гордому городу. 

Выйдя на Грибоедовский канал, поплыли к Спасу-на-Крови, невероятно похожему на Собор Василия Блаженного, и долго разглядывали причудливую решетку ограды Михайловского сада… И потом дошли до Фонтанки и кинули монетку маленькому Чижику, повисшему над рекой… И потом постояли у ахматовского Фонтанного дома и через Литейный нырнув в серую мрачную арку попали во двор – ты покурила (ты?! покурила!?) на заледенелой лавочке среди голых деревьев… И потом в видеогостиной долго смотрели немое кино с Верой Холодной и пили горячий чай с печеньем… И потом поднялись наверх в мою любимую келью, где вечно стоит громадный кованый сундук, на котором вечно заснули куклы Глебовой-Судейкиной и над ними вечно витает гениальная графика Модильяни… И потом на Дворцовой площади под пронзительным ветром я фотографировала тебя у Александрийского столпа… И потом мы зашли в Эрмитаж взглянуть на вангоговский «Куст» – весеннее синее пятно под цвет твоих глаз на питерской серой зиме… И потом медитировали на Неву, гуляя по набережной у Летнего сада, и я думала, что хорошо бы тебя поставить туда одной из статуй, чтобы весь мир мог любить твою красоту, и ели мороженое в золотой глазури, и ты была в ярко-зеленой шубе из роскошного, невинно убиенного лисца, шерсть которого напоминала перья павлина, и льдины твоих глаз были такие питерские, как будто ты здесь родилась, и я смотрела на тебя – девочку, которой никогда не обладала – и знала, что у каждого человека бывает вершина жизни как Эверест и чувствовала, что я как будто парю над ней и она блаженно ослепляет меня отраженным на зеркале снега солнцем – и я опять прозреваю… 

И потом я вернулась в Москву и смотрела на хлопья за своим окном уже совсем другими глазами, а потом ко мне приехала ты на своем сияющем в зимнем солнце амулете – уже на Преображенскую площадь. Вечером мы слушали странный джаз в LE CLUB на Таганке – странный джаз без саксофона (без сексофона – пошутила ты): две гитары, рояль и ударные, хотя гениальное Трио Ахмада Джамала тоже без саксофона (у нас всегда удивительно совпадали культурные вкусы) и потом, немного посидев визави в кофейне за горячим шоколадом с матэ, поехали в «Шанс» («Душа без Тела» – пошутила я) и лежа на черных диванах, смотрели в танцующую на сцене лысую певицу, запивая ее светлым пивом, как будто ночной ремикс абсурдной пьесы Ионеско, и потом, вернувшись под утро на Преображенскую площадь, не ведающими греха детьми, как в старые добрые времена, устало и сладко заснули обнявшись на моей широкой кровати под висящими на стене японскими гравюрами в красных иероглифах.

И после позднего утра, торжественно посетив дедушкин мавзолей и музей Маяковского на Лубянке, где была выставка «татА», ты уехала в Питер на своем амулете, трижды поцеловав меня в лицо, и я долго глядела на твое узкое черное пальто, из-под которого пламенел кровавый как флаг костюм, пока ты говорила мне что-то на прощанье, и думала, что теперь ты спокойна чуть больше, чем раньше.

Целый месяц ты звонила мне буквально через день и мы говорили по три часа, пока я медитировала на хлопья, которые в ту зиму, казалось, не кончатся никогда, и потом долго гуляла у белой церкви Ильи Пророка, и сидела у сказочных персонажей, что стоят как языческие фигуры меж домов и деревьев, и думала, что любовь бывает такой бесконечной как жизнь.

Ты опять настаивала, чтобы я немедленно оказалась в Питере. Но я не могла ехать к тебе – у меня были неотложные дела, связанные с сайтом (мне казалось тогда, что они неотложные :–( и ты сказала по телефону, что приедешь сама. Ты звонила с какой-то вечеринки после шампанского, и я пыталась отговорить тебя, потому что ты уже выпила, потому что был страшный гололед – в нашей с тобой жизни были водопады листопады снегопады звездопады и камнепады, а теперь случился гололед. Ты смеялась мне в трубку:

· Я закончила курсы экстремального вождения, и мне не страшны никакие гололеды.

· Я приеду через неделю, как разберусь с делами… Подожди…

· Дожди… дожди… Помнишь наши бесконечные теплые южные дожди?… Буду завтра… После полудня… Лучше бы были дожди…

Я слушала короткие гудки как божественную музыку и не могла унять тревогу. А ночью мне снилось, что ты сидишь в высокой траве на даче, совсем обнаженная, и ешь ананас, и я хочу дотронуться до тебя и не могу, как будто у меня нет рук, и начинаю плакать, и ты увидев мои горькие слезы смеясь говоришь мне кровавыми губами:

· Не надо плакать… Мы же в раю…

…Я ни о чем не жалею. Я никогда ни о чем не жалею… Кроме одного: 20 декабря – в мой день рожденья, когда я наконец достигла возраста Будды – великая Наталия Медведева, которую после «Укрощения тигра в Париже» («женщина в свиных сапогах»:–) и ее замечательных музыкальных альбомов я хотела увидеть вживую, ночью пела в Моррисвилле, что на Бауманской за какие-то копейки на вход. Был двадцатиградусный мороз, гости не желали покидать теплую квартиру и кричали: Не ходи! Замерзнешь! Заболеешь! И я осталась с ними и заснув на диване в ледяной кухне, все равно заболела – да так, что страшный насморк продолжался всю зиму, а Наталия Медведева умерла во сне в начале февраля… И если мне суждено было заболеть, то лучше бы я болела с ее бессмертным образом в моем сердце… Но никакие sosлагательные наклонения уже никому не помогут.

…Первый муж Мэрилин Монро в «Любовных историях, которые потрясли мир» давая интервью говорил о ней:

· Она многое умела делать: она могла и освежевать кролика, и поймать рыбу… Вот только машину водить так и не научилась…

· ?

· У нее это как-то сразу не пошло… 

Таким эксцентричным и женственным… нежно вылепленным детям опасно садиться за руль.

Трасса Санкт-Петербург​ – Москва…

Бирюза экзотики индийского побережья – изумруды горных дорог Черного моря – сердолики Крыма – обнаженные алмазы вершин Осетии – степное золото Ростовской области вечно хранились в драгоценной шкатулке сердца, а трасса Питер​ – Москва – серебро белозимнего леса – стала главной артерией, соединяющей наши жизни, по которой тек рубин, расплавленный от моей любви.

Выехав в полночь, ты гнала свой амулет как сумасшедшая, забыв о ремне безопасности, и на заднем сиденье везла знакомую пару – мужчину и женщину – они ехали по делам в Москву и дорогой шутили, что с такой скоростью можно мчаться только к любовнику, и в ответ ты только кивала и только смеялась (смех и смерть – что может быть ближе), и гнала еще быстрей, и на каком-то несложном повороте перед рассветом не справилась с управлением – машину занесло и она трижды перевернувшись вылетела в кювет… 

И теперь, моя Селена, моя лунная девочка, моя буддистская Библия, моя навсегда открытая драгоценная настольная книга, которую не закрыть, не забыть, не поставить на полку, не предать огню, не продать – теперь тебе все равно, что я вечно читаю тебя при свете лунного солнца и вечно болею тобой. 

Ты спешила вернуться?… Ты смеялась?… Как встретили свою королеву безводные лунные ледяные Моря Дождей и Спокойствия?..   

Why didn’t you take me with you?.. 

How will I find the way there?.. ;–(((

Паре не повезло – она осталась на Земле, а над тобой сомкнулась предрассветная тьма, а потом неизбежный и лунный свет – вечный, как моя ЛЮБОФФЬ…

/центральная часть раскрытого романа-триптиха/

SOSКИ

Лидер очень важного освободительного движения России писала плохие книги, имела три ночных клуба, двух взрослых сыновей, серебристую тойоту и красивую девочку-модель в своей постели.

Лидеру очень понравилась проза писательницы и не долго думая она взяла ее к себе в ночной клуб. Работать там было несложно: встречать клиентов, провожать клиентов, забирать флаерсы, раздавать флаерсы и потом спать целый день как Ночной портье задвинув шторы, пока Анечка на ужасной высоте вставляла свои прекрасные стекла.

Более того, лидер обещала писательнице позвонить своим друзьям в издательство, чтобы наконец вышла книжка ее прозы хотя бы тысячным тиражом. И писательница была счастлива. В столе лежал давний эксклюзивный договор с крупным питерским издательством, но дело не шло из-за каких-то организационных перестановок в штате. И писательница думала, что лидер не бросает слов на ветер и наконец ее книга увидит столичный свет, и она услышит мнение корифеев. Хотя обратная связь с ними так же волновала писательницу, как легкий летний ветерок с Москвы-реки, когда они с Анечкой бесконечно гуляли по мостам.

Писательница увидела звезду в баре одного из принадлежащих лидеру клубов – того, что прячется за тяжелой черной дверью в одном из неприметных дворов переулка Тверской. Писательница разговаривала о работе, сидя на круглом стуле у стойки, и пила легкую водку из айсберга, настоянную на конопле, где плавали черные, похожие на круглый перец конопляные зерна. Звезда вошла в бар, сияя лучезарной модельной улыбкой и темнея длинными волосами, и сев рядом с писательницей, молча смотрела на лидера, положив красивую руку с большой замысловатой татуировкой на левом плече на барную стойку. Писательнице неудобно было разглядывать эту ослепительную девочку и она медитировала на лидера, который хлопотал у стойки: неизменно в черном… маленькая… сухая… старая… с острым подтянутым лицом как у мышки, похожим на бледную маску… в прозрачных узких очках… с короткими красными волосами… дьяволица… Писательница подумала о татуированной богине, сидящей справа, и когда она отошла куда-то, спросила у лидера:

· Скажи, кто эта девочка с татуировкой на левом плече. У меня тоже есть татуировка… Только на правом. – И писательница повернула руку и показала лидеру свою вечную память о Коктебеле.

Вопрос почему-то очень напугал лидера. Ее глаза наполнились сумасшедшим страхом, который, казалось, изнутри разобьет очки. Но лидер взяла себя в руки и абсолютно мужским голосом – низким и грубым – спокойно ответила:

· Это моя Валерия.

· Твоя женщина?

· Да.

· Невозможно красивая.

· Да… Я боялась к ней подойти, когда впервые увидела ее у себя в клубе… Она была в модельном бизнесе, но там слишком часто приходилось раздвигать ноги, поэтому я велела ей уйти. – И потом лидер налила еще водки в миниатюрную рюмку и добавила с каким-то картинным пафосом, как будто грубо трубя в трубу:

· Представляешь, какой кайф, когда рядом с тобой весна просыпается!

И писательница представила со всей глубиной блаженный кайф уходящей осени, когда закончился листопад и золотые листья гниют монетами под черными голыми худыми деревьями, уже готовыми умереть и покрыться снежным саваном – как вдруг рядом с ней, прельстившись золотом, оказывается божественная весна, пусть трижды глупая, но сулящая иллюзию продления твоей осенней жизни и счастья… И вдруг лидер сказала:

· Но я не люблю ее… И больше никогда не страдаю, когда меня бросают красивые женщины.

И писательница подумала, как противоречит этим словам ее взгляд, наполненный вселенским ужасом, когда она заговорила об этой девочке. Ужасом оттого, что вдруг писательница сейчас скажет что-то ужасное о ее весне: например, что весна изменяет лидеру с другой весной или, не дай бог, нашла себе такую же осень, но с членом и уже пятью клубами… Она не любит ее… Как же!.. Как можно не любить весну?.. Такое мог позволить себе только Пушкин :–)

Клуб лидера, где работала писательница, был у самого Кремля, едва не на Красной площади. Валерия приезжала к полуночи и всегда улыбалась загадочно и модельно, и писательнице казалось, что под этой улыбкой кроется пустота – не блаженная ПУСТОТА экстаза, которую дарила ее улетевшая на Луну душа, а пустота, наполненная чужими деньгами, вырученными от продажи своей красоты.

Валерия с неподдельным и даже каким-то голодным интересом наблюдала за писательницей, смотрела на ее красивые ноги в облегающих джинсах, таинственно улыбалась, и писательница думала, что лидер сильно просчиталась, взяв ее на работу в клуб, потому что нарушила вечную традицию, по которой чудовище всегда окружает свою красавицу евнухами, и убогий цветник свиты неказисто темнеет, и создается иллюзия клетки, где редкая по красоте, несчастная птичка в компании общипанных, нищих и пугливых воробьев, работающих на чудовище, никогда не изменит с одним из них. Лидер – чуткий к литературе – попался на собственной слабости: ей очень понравились тексты писательницы и ведомая квазиблагородным желанием помочь молодому таланту, она распахнула свою золотую клетку перед другой редкой птицей, в которую влюбилась ее Валерия по древнему закону философии: подобное тянется к подобному. И писательница, отвечая только глазами на ее ослепительные улыбки, навсегда понимала, что никакие весенние прелести никогда не заменят образ ее погибшей души. После ее возвращения в Море Дождей ничто не имело значения… Никогда и ничто.

Однажды, когда глубокой ночью писательница у кассы перебирала флаерсы, Валерия выплыв из двери танцпола со светящимся мобильным в руке подошла к охранникам и потом, как будто передумав, направилась к писательнице:

· Вы можете мне позвонить? У меня что-то со звонком… – и продиктовала свой номер.

Телефон пропиликал какую-то глупую мелодию и отразил номер писательницы, после чего Валерия удовлетворенно кивнув, сказала спасибо и вернулась на танцпол. И писательница поняла, что она сделала это нарочно, чтобы теперь быть на связи, и долго думала, встречая запоздалых предрассветных клиентов, что эта глупая девка строит ей виселицу – писательница знала, что с лидером шутки плохи – закажет писательницу и никто даже не узнает в какой реке – Москве или Яузе – плавает ее бренное тело… И вдруг мысль о том, что она умрет как отец и сможет наконец найти дорогу к своей погибшей душе заставила ее улыбнуться. Иногда надо делать безумные глупости, чтобы потом на том свете в блаженном раю пить с душою шампанское с ананасами.

Жизнь потеряла

Значение без тебя.

Но мы встретимся,

Даже погибнув в волнах

У залива Нанива.

Писательница вспомнила древнюю танка принца Мотоёси и снова улыбнулась.

· Чему ты улыбаешься? – спросил большой как медведь охранник, густо зевающий возле своей двери.

· Так… Представила кое-что…

· А-а…

Сказать, что писательница ждала ее звонка? Совсем нет. Ее не волновали больше ни женщины, ни мужчины. Она иногда даже представляла, как уйдет в Зачатьевский монастырь – тот самый, на фоне которого она рассказала Анечке свою love story. Писательница не ждала больше ничьих звонков, ощущая внутри лишь мертвенное спокойствие своей неземной ПУСТОТЫ.

Звезда позвонила через несколько дней, когда клуб не работал, и диалог их был до боли банальным.

Свои выходные писательница проводила на даче у Лучика. Они загорали, работая в огороде, и тихими летними вечерами, когда солнце пряталось в sosновом лесу, она закрывалась в каминном зале и утопив себя в глубоком гобеленовом кресле писала свой первый в жизни роман, глядя на мертвые угли камина и иногда разжигая его с Лучиком  – запоздалое по сравнению с южным лето наступало медленно и прохладно.

В каминном зале у изголовья широкой кровати стояла громадная круглая лампа, и когда писательница зажигала ее по вечерам, казалось, Луна спускалась на Землю вместе с душою и бессмертно горела, рассеивая бледный свет по каминному залу и освещая шелест дождя и страниц романа, белеющих веером на журнальном столике.

Был странный пасмурный день. Они с Лучиком сажали лук и кабачки, бережно копошась в земле: Лучик лопатой ворошил грядки, а писательница, трепетно вынимая из прозрачного пакета маленький лук размером с лесной орех, мерно втыкала его во вскопанную Лучиком землю, соблюдая дистанцию и присыпая луковицы правой ладонью. И в этот момент ворвался звонок. Писательница сняла вязаную перчатку в земляных клубнях и вынув поющий мобильный из кармана, увидела ее номер.

· Это Валерия. Где мы можем встретиться? Нам надо поговорить… Ты где?

«Ты где?»… – сколько раз в жизни писательница слышала этот вопрос и никогда не знала, как на него ответить. Она смотрела на копающего грядки худенького Лучика с океаном в глазах, с трудом доживающего до субботы, когда приезжала Анечка, и думала: если она ответит «нет» – она останется в этом смешном клубе у Красной площади и, может, лидер соблаговолит издать ее прозу. Если ответит «да» – это сулит новые невозможные миражи страданий, которые, может быть, и не почувствует ее мертвое застывшее сердце. Дело шло к тому, что ничто издано не будет, потому как слишком много людей в клубе, не стесняясь присутствия лидера и не боясь гнева ее нечеловеческой зависти, пели восторженные дифирамбы писательнице по поводу ее текстов, которые она разместила в большой литературной библиотеке инета. И лидер как-то странно стала откладывать звонок издателю и все больше продолжала выказывать недовольство, бессмысленно придираясь к работе. И вспомнив все это за один-единственный миг, писательница не сомневаясь объяснила Валерии, где находится дача Лучика, на всякий случай спросив:

· Надеюсь, ты приедешь на такси?

· Конечно.

· А что ты скажешь своей хозяйке?

· Я скажу ей, что еду к маме… Она живет в Подмосковье.

· Тогда предупреди маму.

· Конечно.

· Буду ждать, – соврала давно никого не ждущая писательница и прервала связь, а потом спросила у Лучика смеясь:

· Дорогой мой любимый братик… Скажи: твой папочка будет сильно недоволен, если моя хозяйка взорвет его дачу?

Лучик оторвался от земли и опираясь на лопату, удивленно посмотрел на писательницу:

· А что, есть вероятность, что она сбросит бомбу с личного вертолета?

· Сейчас сюда приедет ее любовница :–)

· Ты шутишь… Зачем?

· Увы не знаю…

· О боже… 

И потом, вернувшись в тишину, они продолжали спокойно копать грядки. И писательница принесла из кухни восемнадцать кабачковых семян, лежащих в воде на блюдечке, и столько же разрезанных пластиковых бутылок и надев перчатки села на корточки перед грядкой и с каким-то странным наслаждением, какое, наверное, бывало у чеховских докторов – друзей семьи, берущих сладких дворянских жен, как дачные сочные фрукты, углубляла палец в перчатке в мягкую земляную лунку и кидала туда белое семя и присыпав ямку землей ставила над нею коричневую пластиковую теплицу, издалека напоминающую торчащую из земли бомбу, и когда последняя восемнадцатая бомба была вставлена в землю, писательница вспомнила, что ее проза sosтоит из восемнадцати коротких рассказов, которые так понравились лидеру, и услышала шум машины, остановившейся на дороге у леса.

Валерия, как и ее хозяйка, всегда надевала черное. Рядом они походили на странных порочных сектантов, когда неизменно в три часа ночи уезжали из клуба на серебристой тойоте. Валерия увидав писательницу помахала ей рукой, сияя вечной улыбкой, и вошла во двор. Сразу заметив кусты голубой розы у крыльца, она наклонилась над ними и долго вдыхала аромат, тихо трогая бутоны и ожидая, когда писательница отмоет руки от земной глины. Коротко познакомив их с Лучиком, писательница распахнула дверь в каминный зал и посадив Валерию в гобеленовое кресло, включила Луну, и она ожила в полумраке каминного зала, освещая влажный тяжелый воздух перед новым дождем. Писательница легла на ковер у камина, спрятав руки за голову.

· У меня болит спина.

· А у меня болят sosки.

Писательница подняла голову и положив ее на ладонь, внимательно посмотрела на звезду лидера.

· Что тебя привело сюда? Боль в sosках?

· Да… Я взяла у нее в столе твою рукопись и прочла твои рассказы… И ничего ничего ничего не поняла кроме того, что твоя Муза была такая же красивая, как я.

· Знаешь… Я плывя по жизни, заметила, что истинная красота форм имеет неизменный атрибут – она пуста.

· Ты хочешь сказать, что я пуста?

· Да.

Валерия приблизилась, и пальцы ее руки с татуировкой легли на подбородок писательницы и провели по рельефной диагонали.

· Откуда этот ужасный шрам.

· Если бы я была мужчиной, я бы отпустила бороду. – И писательница подумала об Анечке.

· Зачем? Он красивый.

· Людям всегда нравится то, чего у них нет.

Валерия продолжала трогать шрам. Пальцы ее были тонкими и холодными.

· Она моя первая женщина, если ее вообще можно назвать женщиной… Я не знаю, как себя вести… Мы вместе недавно… Она делает мне больно – кусает мне sosки так, что я закрываю глаза и мне кажется, что она своими острыми зубами разрезает их, как лезвием… Она следит за каждым моим шагом… И я очень жалею, что ушла из модельного бизнеса… Покажи мне, как надо любить женщину, пока я в sosтоянии ее обманывать.

И Валерия наклонилась и поцеловала писательницу в губы, на что она отстранилась и сказала:

· Любить тебя – все равно, что воровито доедать облизанное хозяйкой мясо. Мне не нужны ее объедки… Тебя зовут, как мою безумную художницу, а твою хозяйку – как моего кровного отца, бесследно пропавшего в бухте Евпатории и когда-то жестоко предавшего меня в животе… Мне не нравятся эти параллели… Я верю в магию имен… Ты так молода… Так прекрасна… Что сделали тебе мужчины, если ты живешь с этим бесполым чудовищем? Я думаю, тебе нужно найти хорошего, богатого и очень влюбленного в тебя мачо. Ты родишь ему ребенка и будешь жить с ним долго и счастливо и вспоминать этот бред сумасшедшего лидера, как страшный безумный сон.

Валерия убрала пальцы с лица писательницы и села в кресло.  

· Я не получаю от близости с мужчиной никакого удовольствия.

· Ты хочешь сказать, что тебе нравится, когда у тебя болят sosки?

· Это еще хуже… И где же выход?

· Ты с ней из-за ее денег?

· Да.

· Девочка… Беги, пока ты молода… Любовь… Любовь – единственное, что имеет значение в этом призрачном мире… И дети…

· Что же ты одинока и не имеешь детей. Ведь ты одинока, не так ли? 

· И да, и нет. Думаю, я одинока гораздо меньше, чем ты, которая живет в изысканной роскоши с дьяволицей. Наверное, все по-своему одиноки… Человек, как правило, умирает один и рождается тоже один. И тогда почему он не может жить один, ощущая при этом бесконечное единство с миром?… Смотря как к этому относиться… В моей жизни были периоды полного одиночества, потому что я по причине своей какой-то упрямой странности могу полюбить человека только за красоту. А это большая редкость… Ты ошибаешься – у меня есть ребенок в Питере, которого мне не суждено воспитать… У меня есть красивый муж, которого любит Лучик… Отсутствие женщины в моей жизни еще ничего не значит… И если кому-то кажется, что я одинока – мне все равно – я счастлива.

· Послушай… Она говорит, что ты невозможно талантлива… Но ее ужасно раздражает, что твою прозу читают и хвалят. Она пишет о своих кровавых снах, в которых люди яростно убивают друг друга, трахают трупы и рожают детей от родных братьев.

· Я читала… У нее абсолютно безумная проза. И самое страшное, что в ней совсем, совсем нет ни капли любви и добра. Зачем писать, если в тебе нет любви, а лишь бессонные кровавые сны, в которых только зло, агрессия и страх, сотканный из собственного малодушия… Когда меня представили ей общие знакомые и я отдала ей свои тексты, она подписывая мне книгу сказала: недавно мне предложили сняться в кино, но сценарий мне показался очень скучным – я снялась бы в фильме, где играла бы террористку, которая взрывает Венецию.

· Да… Я знаю… Это ее любимая греза.

· Ты живешь с воплощенным злом. Она – сам дьявол. А мы, получается – ее слуги.

· Я знаю… Я хочу предупредить тебя, пока не поздно… Она никогда не собиралась помочь тебе издаться… Она сказала мне, что выставит тебя вон в последний день перед зарплатой, чтобы тебе было особенно больно, что ты отработала целый месяц, а тебе не заплатили и выгнали как собаку – без комментариев. Сейчас она просто ждет, когда закончится месяц… Как-то она уже поступила так с одной очень талантливой художницей, обещая устроить ей выставку и дав работу по иллюстрированию журнала, а потом однажды просто не открыла перед ней дверь, и эффект неожиданности сработал настолько сильно, что художница попала в психоневрологическую клинику с тяжелым неврозом.

Писательница, потрясенная этим признанием, встала с ковра и сев на колени перед этой странной девочкой, которая отчего-то рискуя своим положением, решила вдруг пожалеть ее сердце – взяла ее руки в свои и поцеловала…

Трижды постучав в дверь, в каминный зал вошел Лучик и сказал, что шашлык готов. И во дворе на веранде у голубой розы они сели за деревянный стол и медитативно ели мясо, вымоченное в кефире по причудливому рецепту Лучика, который во все свои большие глаза разглядывал любовницу лидера и показывая на небо твердил, что скоро, очень скоро пойдет дождь…

После писательница проводила Валерию к дороге. Они молча шли мимо леса, как будто засасывающего в свою глубокую черноту, и обе чувствовали, что это время – их время – уходит в вечность и через минуту смоется дождем и потом они долго будут вспоминать предгрозовую странность и какую-то редкую искреннюю человечность этой встречи.

У дороги Валерия остановилась и взяв руку писательницы в свою, грустно улыбаясь спросила:

· Мне хотелось бы иногда приезжать сюда… Часто я не могу.

· Приезжай… Я пишу здесь роман.

· О чем?

· О любви… О том, о чем никогда не пишет твоя нелепая женщина.

· Да… Я предупредила тебя… Но мы все равно увидимся в клубе?

· Я больше не выйду на работу… И больше никогда не приду ни в один из ее клубов… Никогда.

· Как знаешь… А вдруг она передумает?

· Не верю… Она очень разгневалась моему андеграундному успеху?

· Да. Очень… К тому же, по-моему, она чувствует, что ты мне очень нравишься…

· Ты слишком откровенно смотрела на меня в клубе.

Вдалеке показалась иномарка. И писательница подумала, что звезда оказалась совсем не глупой.

· И обязательно смажь свои sosки розовым маслом… И береги их – наверняка они такие же красивые, как твое лицо и тело.

Валерия печально улыбнувшись поймала машину и кивнув писательнице уехала в Москву.

Лучик еще копался в предгрозовом огороде, когда писательница вошла в дом и села в гобеленовое кресло… И думала о том, что человеческая низость не знает границ: сначала незабвенная сноха… сношельница… сношенница, как сказал бы Даль, обещает Анечке золотые горы, построенные из чужих берлинских денег, и придравшись к какой-то открытке, которая ничего не значит по сравнению с тем, что у нее один-единственный брат, которого нужно любить таким, каков он есть – ссорится с ним на всю жизнь, как будто используя эту открытку как предлог, оправдывающий свою нечеловеческую жадность. Если жалко – не обещай. Где же оно – давно забытое и потерянное в веках золотое слово русского купца, не нуждающееся ни в каких подкрепляющих его бумажках. О бесчестное, страшное время измен! Время бессмысленного и подлого кидалова… Потом директор ее бывшего клуба заказывает им с веб-дизайнером сайт и вместо того чтобы дать отбой, упрямо и непонятно ждет, когда он будет закончен, чтобы улыбчиво заявить, что он больше не нужен… Потом лидер коварно обещает писательнице помочь издать ее тексты и подло ждет походящего момента, чтобы как можно больнее выгнать ее вон из клуба, не заплатив и тем самым дав понять, что с обещаниями покончено… Многострадальное русское слово… Как же ты обесценилось!

Когда пошел дождь, Лучик принес дрова и стал разжигать камин, грустно вздыхая – Анечка позвонила и сказала, что наверное будет работать даже в выходные и не сможет приехать на дачу… И потом спросил у писательницы:

· А тебе когда на работу?

И она ответила – облегченно и освобожденно, благодаря счастливому знанию, которое подарила ей Валерия:

· Ни ког да.

И засмеялась, и заплакала, глядя в открытую дверь на дождь, лившийся на тонкие нежные смарагдовые ветки желтой малины, растущей напротив крыльца у забора, и рассказала обо всем Лучику, и Лучик, только махнув рукой, совершенно и мудро утешил писательницу:

· Знаешь… На свете столько издателей, и работодателей, и читателей… А вот ты одна и потому бесценна… Все будет хорошо.

· Да… да…

Писательница подумала, что слишком много слез… слишком много слез льет она вместе с дождями в последнее время. И кажется, этому не будет конца. Как будто одним в этом мире означено плакать, а другим вызывать их слезы, и что никогда, никогда большие деньги не займутся любовью с трепетной душой, а наоборот, убьют ее… вырвут с корнем, как ненужный сорняк на клумбе, как бессмысленный в своей красоте одуванчик, золотым, а потом серебряным ковром устилающий участок Лучика, потому что больше никто не верит в бессмертную душу, пылающую в геенне огненной, строя свой денежный рай на Земле и полагая, что все это купленное, украденное, мертвое они смогут забрать с собой в гроб и въехать в горящий ад на своих серебристых тойотах, пока униженные, оскорбленные и купленные ими будут плясать шаманский безудержный в своем веселье и нескончаемый танец вокруг настурций на их могилах.

· Убить ее, что ли, чтобы не засирала Землю… – подумала вслух писательница и представила, как она заходит в клуб в переулке Тверской с пистолетом за пазухой, как когда-то Раскольников с топором, и со счастливой улыбкой, с какой дарят миру нетленные подарки, вынимает пистолет, подходя к освещенной барной стойке, и видит ее всегда змеиные глаза, наполненные смертельным вселенским ужасом, выпрыгивающим на писательницу из-под очков перед ее дулом, и несколько раз стреляет в ее чахлое, сухое, никому не нужное, бездушное тело, разбивая дорогие бокалы и бутылки на зеркальных полках, и она корчится в предсмертной агонии и брызжет кровью, которую она так любовно описывала в своих бездарных и злых книгах, и потом приезжают люди и писательнице заламывают руки и забирают ее вместе с ее пистолетом в тюрьму – счастливую и освобожденную – как будто она посадила деревце или родила здорового ребенка.

Писательница взяла мобильный и позвонила Анечке:

· Узнай, пожалуйста, сколько стоит пистолет.

· Ха-ха-ха! Как раз недавно я случайно об этом разговаривала со своим начальником за обедом. Он сказал, что можно купить «Макаров» за восемьсот долларов.

· А дешевле?

· Не знаю… А что?

· Да так… Просто интересно. – Писательница отключилась и вдруг вспомнила, что Анечка рассказывала после общения с недавно вышедшей подругой-уголовницей о том, как в женской тюрьме заключенные матерые бабы насилуют новеньких девочек ершиком, который делают из связанных друг с другом использованных зубных щеток, или крадут в столовой большие ложки и засовывают их полностью в несчастное тело жертвы, получая от этого невыразимое удовольствие… И писательница содрогнувшись от этих образов и от собственной яркой впечатлительности, которая то губила, то спасала ее, подумала, что ей не нужен такой пиар и такая слава – убийца лидера, которая потом бесконечно сидит в тюрьме и ее насилуют связанными зубными щетками… О дьяволица! Пусть сдохнет сама… Пусть, пусть опять торжествует непротивление злу насилием, и писательница подставит вторую щеку… Законы неба всесильны… Энергетический бумеранг зла вернется болезнями, горем, страданием, и лидер даже не будет знать, откуда он пришел и кто покарал ее за грехи – и писательница вспомнила мор семьи своего отца… Зачем ломать свою судьбу из-за какой-то дьявольской твари, которая красит волосы в красный цвет и до боли кусает sosки своей молодой любовницы… Однако представить все это, как она корчится вся в крови, было даже приятно, и писательница удивилась самой себе – она никогда никому не мстила и никогда не знала, как сладка бывает месть, и сказала себе, что тут дело не в мести, а в каком-то экологическом и справедливом принципе, по которому санитары леса пожирают безнадежно больную потенциальную падаль, как мозг предателей своего слова в девятом круге ада «Божественной комедии» Данте, чтобы она – эта падаль – зловонно сгнивая в своей агонии, не портила чистый лесной воздух… Писательнице почему-то хотелось, чтобы возмездие свершилось ее руками.  

Как-то среди недели, когда Анечка закончила очередной объект, они с писательницей целый божий день лежали у Москвы-реки. Сев на Китай-городе на речной трамвайчик с романтическим названием «Бриз», они медленно плыли под летним солнцем, играющим с ними в прятки. Большие серые тучи, как мрачные горы, сурово накрывали его над мостами ватным одеялом, но оно, как будто не желая спать, как капризное дитя, которое укладывают в дневной сон, выглядывало из-под одеяла и улыбалось веселым человеческим муравьям, уже в мурашках ежившимся на лоне трамвайчика. Они проплыли вдоль Храма Христа Спасителя, и писательница издалека рассматривала в бинокль его серебристую ограду, увенчанную большими ананасами без листьев. И когда солнце просыпалось и выглядывало из-за горных туч, громадные купола червонным золотом ослепляли вечность и писательница думала, что время, и пронзительные ветра с реки, и холодные водопадные дожди делают стены и барельефы Храма еще более благородными и что храмам такого масштаба идет возраст. 

И потом проплыв мимо темнеющей деревянным брусом маленькой церковки у Храма Христа Спасителя, втекли в Крымский мост, наблюдая, как селезни блестя изумрудами ныряют в воду, и потом на Воробьевых горах сойдя с трамвайчика, легли на траву набережной и загорали глядя в освобожденное от туч небо.

· Анечка, ты читала ее книгу?

Анечка не задумываясь поняла, что писательница спрашивает ее о книге своей бывшей хозяйки и «благодетельницы».

· Я открыла наугад, как всегда открываю книги, и наткнулась на абзац, когда один из героев весь в крови внедряется в мертвую бабу… И все это было так смачно описано, что захотелось блевануть… И я закрыла книжку.

· Как-то в баре, протирая бокалы, она говорила мне, что никогда не пишет о себе – ее интересует только звериная непреодолимая тоска женщины по эрегированному члену.

· Как это странно в ее случае.

· Да-да… Как можно писать о том, чего не знаешь… У нее ведь нет ни члена, ни этой тоски :–)

· А о чем нужно писать.

· Знаешь, когда-то мне казалось, что ни одна тема в мире не стоит того, чтобы о ней писали роман, но я ошибалась.

· ?

· Любовь… Любовь и красота – единственное, ради чего стоит жить и писать. 

· А может, это единственное, ради чего стоит молчать.

· Я тоже так думала, пока молчать стало невозможно. Писать надо тогда, когда ты ясно понимаешь, что если ты этого не сделаешь, тебя разорвет как бомбу.

· Как поживает твой роман? Движется?

· Да. Движется, как эта река… Как наш трамвайчик… Как чья-то жизнь…

· А если его не обубликуют и опять скажут, что это не коммерческое? :–)

· Тогда я сойду с ума как Мастер.

· ?

Анечка испуганно посмотрела на писательницу.

· Хотя вряд ли… Для этого я слишком уверена в нем.

· В чем?

· В романе.

· Кто у тебя в роли нечистой силы? Твоя хозяйка или моя сестра? Сестра-хозяйка.

Анечка рассмеялась и хлебнула пива, вынув бутылку из сумки.

· Они в отличие от Воланда не делают людям добра :–( Дьяволица с красными волосами, дожив до пятидесяти лет так и не поняла, что такое красота.

· ?

· …не поняла, что ее нельзя лапать, так ведь?

· Да.

· У нее очень красивый сын. Он работает в клубе ди-джеем. Она же его не лапает?

· Потому что он – ее сын.

· Так вот: и красоту нельзя лапать, потому что она – икона… Думаешь, почему в музеях запрещают трогать статуи? Чтобы не залапали и не разбили… Красота – это мираж… Драгоценность… Ледяной призрак… Наглухо замкнутая в себе ПУСТОТА…  Святыня… Ее можно только любить… только смотреть на нее и тихо касаться, как хрупкого цветка, даже если эта красота монументальна как водопад :–)

· Пожалуй…

· Анечка, сейчас в Питере белые ночи… На Лахте поют соловьи… Поехали? Я хочу видеть свою крестницу.

Анечка отхлебнула пива и удивленно посмотрела на писательницу: серебряное обручальное кольцо на ее детской руке пламенело в солнце, и тёмные веки и медленные черные ресницы слегка дрожали от томной жары, и на лебединой шее пульсировал тонкий смуглый sosуд… И Анечка вновь вспомнила вечные слова писательницы о том, что красота и любовь бесполы.

· Ты как будто читаешь мои мысли. Мой шеф предложил мне перевестись на питерский объект. Он обещает мне хорошие деньги, но я все думаю: как же Лучик. Об этом я даже не говорила ему – это просто убьет его.

Писательница вскочила и обняла Анечку.

· Анечка! Как хорошо!… Питер – это место призрачной любви и подлинного вдохновения… Это очень поэтический город… Настоящий город-герой… Знаешь, город, который пережил страшную блокаду становится святым… Когда я приезжаю на Московский вокзал, и выхожу на площадь, и вижу большие буквы ГОРОД–ГЕРОЙ – я отчего-то начинаю плакать…

· Господи… Ты впечатлительная как ребенок.

· Мы будем гулять по Таврическому саду – там есть маленький пруд, где ночью купаются голые русалки, и долго сидеть возле беломраморного Есенина в кустах жидкой сирени… В последний раз, когда мы были там с моей душой, ему кто-то накрасил губы :–)

Анечка засмеялась, и писательница по-детски держа его за руку, чтобы он не передумал и не убежал, смеялась вместе с ним.

· Там все пронизано Достоевским, Ахматовой… Это очень русский город… Настоящая культурная Мекка… Когда мы сидели с художницей в полуподвальном кабачке на Гороховой, где были грубо сколоченные из тёмного дерева столы и высокие толстые пни вместо стульев, я глядела в низкое окно прямо над тротуаром на невозможный дождь и очень ясно представляла, как Достоевский с большим черным зонтом проходит мимо, и мы запивая холодную водку кровавым томатным соком, благоговейно смотрим ему вслед, спрятавшись там от ледяного сентябрьского дождя… Теперь этого кабачка на Гороховой больше нет… Вместо него там какой-то китайский пластиковый ресторан… А твоя прабабушка Ахматова сидит недалеко от моих вечных блокадных слез у Площади Восстания за оградой тихого двора какой-то гимназии, в каменных бусах… И еще там такая мягкая вода, что с трудом смывает мыло и, горячая, пахнет болотными топями, травами и цветами…

И писательница вдруг тихо заплакала… Прозрачные слезы скатывались по загоревшим на даче у Лучика скулам… Она не стирала их, и не позволяла стирать Анечке, и вновь говорила:

· Видишь… Я плачу от счастья… Мы заберем с собой Лучика и будем жить втроем в какой-нибудь старой большой мастерской, как у моих друзей-скульпторов на Фонтанке, и я рожу вам ребенка…

И Анечка блаженно смеясь, таяла как sosулька :–) и отчего-то вспоминала «Зеркало» Тарковского, когда молодая Терехова улыбалась слезами в траве, безмолвно и великолепно отвечая на вопрос: кого она больше хочет – мальчика или девочку?..

Валерия приехала на дачу Лучика, когда писательница уже заканчивала роман. Она приехала к закату и сказала, что вернется в Москву ночью. Писательнице было все равно.

Они сидели над крохотным искусственным прудиком у молодой трепетной сливы и наблюдая закат и водяную желто-зеленую лилию, еле колеблющуюся на водной глади, пускали на воду зажженные круглые свечи, закованные в железо, и они обрамляя лилию и распугивая тихих мошек, длинными лапками скользящих по пруду, медленно плыли по неведомым траекториям – разгораясь, дрожа и тая.

Валерия опять была в черном платье.

· Она страшно удивилась, что ты не пришла на работу, и теперь боится твоего звонка или визита.

· ?

· Боится, что ты спросишь ее об издании своей книги.

· Дьяволица боится собственного страха.

Валерия улыбнулась и продолжила, слегка поднимая платье:

· Пожалуйста, никому не говори, что я приезжаю сюда.

· Никому и никогда.

· Пожалуйста, поцелуй мои колени. Она никогда их не трогала.

И писательница с ледяным сердцем и как будто мертвыми губами медленно целовала острые модельные колени Валерии и ловила глазами закат и призрачное мерцание ее улыбки.

· Ты никогда не станешь моей Музой… И никогда не станешь моей душой…

· Почему?

· Потому что я не люблю тебя.

· Ты поманила меня вечностью осыпая наш дом своей рукописью как листопадом и теперь хочешь трусливо сказать мне, что совсем не хочешь меня?

Но эти вечные возвращения чужих желаний больше не волновали писательницу. Она тихо ждала Лучика с Анечкой, которые проводили тот день в Москве и хотели приехать последней электричкой, и неземные тени их чистой связи сливались с далекими sosнами и навевали закатную младенческую дрему.

· Как твои sosки?

· Я больше не позволяю ей себя трогать… Она не умеет.

· И ты полагаешь, что с ней это может продлиться долго?

· Не знаю… Пока будет так.

· …

· Сейчас я зайду в дом, разденусь и лягу на пол у камина, и ты придешь и посмотришь, какие они…

· Кто?

Писательница уже почти смеялась.

· Мои sosки.

· И что будет потом?

· Ты будешь молиться им… молиться им долго, пока не устанешь, а потом я уеду домой.

Писательница рассмеялась и ушла в кухню готовить ужин и сделав салаты, вынесла их на воздух и поставила перед Валерией.

· Скажи… Ты ушла бы ко мне, если б у меня было три клуба и серебристая тойота?

· Ушла бы.    

· А если она тебя выследит?

· Я думаю, она меня простит… А тебя убьет :–)

Валерия засмеялась и начала медленно есть салат, глядя на писательницу влажными от призрачного желания глазами. Писательница дотронулась до ее кисти – руки ее, унизанные золотыми кольцами, были настолько холеными, что казалось, она даже спит в перчатках.

· Вы держите домработницу? – спросила писательница с какой-то невероятной ленью. Больше всего ей хотелось спрятаться в каминном зале и под голубоватый свет лунной лампы листать роман и шелестеть его листьями в ожидании Анечки-Лучика и озарения. 

· Да. И она все время боится, что та ее обворует.

· Почему она все время чего-то боится? Из нее получилась бы хорошая женщина – нежная, как трепетная лань, если ее переодеть и изменить голос… И рядом с ней большой муж, который защищал бы ее от собственных страхов.

· Какие мы все сумасшедшие… И  почему я с ней живу?.. Сама не знаю… Деньги? Этих денег полно у мужчин… У меня были длинные очереди из мужчин…

· Ты похожа на пресыщенную дворянскую дочь, которой все наскучило, и она, чтобы убить время, и без того неумолимо уходящее в закаты, придумывает себе боль в sosках.

· Пойдем молиться…

Они ушли в дом и пока Анечка с дремлющим Лучиком на ее большом плече приближалась к ним в электричке, писательница целовала ее обнаженную грудь в кромешной тьме каминного зала, не включая лампу – лунный свет ее души был бы теперь совсем неуместен. Валерия тихо вздыхала, и писательнице казалось, что она целует прекрасный призрак… прекрасный призрак девочки, убитой дьяволицей.

Воскрешение Валерии было неизбежно, и писательница знала это.

В одно замечательное летнее подмосковное утро, когда писательница в оборванных джинсах стояла у колодца на даче и смотрела в свое отраженье в ведре с дождевой водой, мобильный пропел неизменную оду «К радости».

· Я могу приехать на целый день. Ты хочешь меня видеть?

· Конечно, я буду ждать тебя… Сегодня я покажу тебе бога…

Валерия не поняла, но не стала говорить дальше. Она приехала на машине через час и войдя во двор в черной майке и джинсах, бросилась в объятия писательницы.

· Я так sosкучилась… – Валерия поцеловала ее в шею и спросила:

· Какого бога ты хочешь мне показать? Часто ты так интересно шутишь…

· Я не шучу… Сегодня я покажу тебе бога, но совсем не так, как хотел его увидеть пьяный Мюссе в Венеции, наевшись опиума под проливным дождем в фильме «Дети века», и совсем не так, как показывал его медсестре с факелом бородатый индус на стенах церкви в «Английском пациенте»… Я покажу тебе бога в трех ипостасях…

Валерия ничего не понимала. И писательница продолжила:

· Сколько вообще тебе лет? Я могу только догадываться.

· Чуть-чуть за двадцать.

· Самое время увидеть бога.

И писательница вспомнила белый столп перед иконой, когда ей было двадцать пять, и скрылась в доме. Через несколько минут она вынесла старую бамбуковую удочку и нырнув под крыльцо достала маленькую баночку.

· Что это? – Валерия схватила баночку и тут же резко отпрянула. – Фу-у…

В баночке между комьев земли копошился красный клубок.

· Это обыкновенные дождевые черви… Такая же радость для рыбы, как для тебя дорогие вещи, золотые украшения или курица-гриль… Мы идем на озеро ловить карасей… Ты не против?

· Конечно нет… Здесь есть озеро?

· Маленькое и очень красивое… У тебя какая обувь? Удобная?

Валерия посмотрела вниз на свои смешные кожаные сандалии:

· Вполне.

Через полчаса они пришли на озеро и писательница насадив яростно извивающегося червя на золотой крючок, закрепила яркий поплавок на нужной глубине лесы и закинула удочку. Валерия нашла аккуратный пень и сев на него, внимательно наблюдала за поплавком.

· Сегодня ты приехала на дачу в третий раз. Ты и раньше так часто посещала маму?

· Нет. Гораздо реже.

· Не боишься, что она что-то заподозрит? А если она приедет к маме?

И тут мобильный Валерии запел, и она привычно улыбаясь, но слегка испуганно ответила:

· Да. Да… Я помогаю маме в огороде… Да… Не волнуйся… Конечно в перчатках… Дать маме трубку?.. – Валерия побледнела… – Ее нет… Кажется, в доме или ушла в магазин… Вечером… Да… Буду вечером… Да… Пока… Целую…

Валерия прервала связь и как-то злясь добавила:

· Отслеживает каждый шаг.

· Попросила дать трубку маме?

· Да.

· Ну что ж… Терпи… – и писательница вспомнила, как постоянно рефреном говорила это слово своей душе, когда она жаловалась на свою жизнь с Альбертом.

Клевало дурно. Пару раз потянуло и сорвалось, но писательница упрямо продолжала медитировать на поплавок, присев на корточки и забросив удочку к камышам – и вдруг через секунду клюнуло. У писательницы был богатейший опыт в этом занятии. Когда ей было пять лет, отец (отчим, который воспитывал ее с горшка) впервые взял ее на рыбалку. Она детально помнила, как они сидели на покатой набережной у Яхт-клуба – той самой, на которой писательница в холодную ночь разлуки с художницей потеряла кольцо с бирюзой – они сидели целый день, и отец был в каком-то клеенчатом коричневом берете на резинке, и в больших прозрачных очках в роговой оправе, и в тёмном плаще, и показывал ей маленькой, как забрасывать донку, и бесконечно вытягивал большеротых пятнистых бычков, и потом началась целая буря с градом и ветром, и они под каким-то крыльцом долго пережидали дождь, и когда вернулись домой, мама уже звонила в морг :–) 

Бычок клевал тупо – просто тянул вниз и топил поплавок, потому что схватив наживку, он тащил ее в свои норы под камни, а плоская белая и желтая рыба – таранка, караси, гибриды, селявка (на севере России она называется уклейка) – хитро тянула в сторону, осторожно поклевывая и укладывая поплавок на воду. Именно так у писательницы и клюнуло. Она в секунду подсекла и вытащила на берег белого, чуть больше женской ладони серебряного карася. Валерия с радостными криками подбежала к нему и наблюдала, как писательница осторожно вынимает из его губы золотой крючок. Карась лежал на руках своего палача и вращал глазами.

· А теперь возьми его в руки и долгим взглядом посмотри в мистическую тайну его рыбьих глаз… Только учти – он слегка сопливый…:–) – и писательница показала Валерии левую ладонь, на которой блестела густая слизь и прилипли серебряные монетки чешуи.

Валерия не торопясь взяла его в руки и посмотрела в его наполненные предсмертным ужасом глаза.

· Что ты там видишь? – спросила писательница.

· Мне жаль его… Он так нервно дышит…

· Да. Хватает воздух жабрами… Воздух, который ему не нужен… Который его погубит…

· И что же делать?

Карась шевелил хвостом и как будто плыл в ее руках, широко открывая рот, зияющий ярко-красным, и окончательно сходя с ума без своей воды.

· Не знаю… Сваришь уху… Ты умеешь варить уху?

Писательница рассмеялась и начала насаживать червя.

· Зачем мне уха? Мне не нужна уха!.. Это самец или самка?

· Наверное, самка… Живот толстый… Икряная… (писательница шутила)

Валерия держала в руках умирающего карася и совсем не знала, куда его девать, и вдруг ее глаза застыли, как перед великой мыслью, что бывало с ней очень редко, и она сказала боясь, что писательнице это не понравится, потому что это был ее карась:

· Я хочу отпустить его.

Писательница повернула голову и улыбнулась:

· Браво, Валерия! Конечно, отпусти его и сделай это настолько медленно и медитативно, как будто ты в последний раз занимаешься с ним любовью, внимательно слушая себя внутри… И уже в воде, в момент последних его судорог в твоих ладонях перед вечным возвращением запомни, что ты чувствуешь… И никогда, никогда не забывай.

Валерия подошла к озеру и опустила руки с карасем в воду, и немного помедлив разжала свои совершенно не нужные ему объятья, и смотрела, как он ударив хвостом, лег на бок и замер, будто не веря своему счастью, и через миг стремительно, как серебряная ракета, исчез в своей мутной бездне.

· Ну как? Приятно было делать добро? – писательница сказала это с иронией и улыбнувшись посмотрела в глаза Валерии.

· Да. В момент когда я перестала держать его и он уплывал, я почувствовала какое-то тепло внутри, как будто там зажглась лампочка.

· То, что ты почувствовала – это человечность… Первая ипостась бога… Первый его лик… Она белого цвета.

Писательница стала наматывать леску на удочку и высыпать из банки червей в траву.

· Мы больше не будем ловить? – по-детски спросила Валерия.

· Тебе понравилось выпускать? А представляешь, какой кайф выпустить то, что сама поймала? Это двойной кайф.

· А зачем тогда ловить?

· Затем чтобы посмотреть, с какой красотой играет солнце в ее чешуе на твоих ладонях… Затем чтобы подумать о рыбе… Представить себя рыбой… Представить себя поплавком и слиться с тишиной воды… Я с детства хожу на рыбалку ради процесса… Это очень медитативный процесс, если, конечно, ловить удочкой или донкой… Как-то один знакомый взял меня с собой на щуку, и мы шли по берегу реки целый день со спиннингами и пройдя километров десять, поймали целый мешок щук, но в этом не было никакой медитации, а только агрессивный азарт охоты и целый мешок жертв… А в ловле сетями я вообще не вижу никакого удовольствия… :–( Однако пойдем… Дома нас ждет уже давно умершая щука.

Вернувшись на дачу они поужинали. Писательница знала, что это последний их ужин, а все первое и последнее должно быть лучшим. Сидя на веранде, они пили Rose D’Anjou – розовое французское вино долины реки Луара из провинции Анжу цвета прозрачного светлого рубина с букетом брусники и малины и ели громадную печеную щуку, фаршированную шампиньонами.

· Как тебе Роза Анжу?

· Прекрасно…

· В луарской кухне очень популярна речная рыба. В чрево этой большой щуки я положила парижские шампиньоны, которые выращивают в старых луарских каменоломнях, а потом отправляют в Париж – это самые качественные французские шампиньоны :–)

Писательница почти смеялась.

· Шутишь?

· Наверное, так тебя кормит твоя хозяйка?

После ужина они вошли в дом и писательница, завязав Валерии глаза своей красной банданой, подвела ее к большому высокому зеркалу, закованному в раму стиля рококо.

· Можешь освободить глаза.

Валерия сняла бандану и увидела в зеркале свое отражение.

· Что ты видишь?

· Себя…

· Какая ты?

· Красивая…

Писательница подошла к зеркалу и отразилась в нем рядом с Валерией.

· А теперь что ты видишь?

· Тебя… – и глаза ее влажно заблестели.

· Что ты чувствуешь и чего хочешь, глядя в мои глаза, отраженные в этом зеркале?

· Я чувствую желание отдавать тебе свою красоту.

· Отдавать? Зачем? 

· Чтобы сделать тебя счастливой… Ты ведь счастлива, когда видишь красоту?

· Отдавать… Теперь ты поняла?.. Вот вторая ипостась бога – любовь… Она – красного цвета… Любить – это отдавать… Отдавать то, что есть у тебя человеку, которому этого мучительно не хватает.

· Да… Поняла.

· А теперь, как говорится в русском народе – вот бог… а вот порог… Мы больше не будем встречаться.

· ?

· Я чувствую, что твоя судьба ждет тебя в другом месте.

Валерия невероятно печально и почти обреченно посмотрела на писательницу в зеркало:

· И ты больше не дотронешься до меня никогда?

· Никогда.

И в зеркале заблестела модельная слеза. 

Писательница продолжила:

· Никогда. И когда ты будешь идти по дороге мимо леса, подними голову и посмотри на небо, когда твое разбитое сердце станет невыносимо ныть – и ты осмыслишь свободу – третью ипостась бога – она будет синего цвета.

Впервые писательница не захотела проводить Валерию к дороге.

· Прошу тебя… Помни эти цвета, и пусть это будет нашей маленькой тайной… И знай: красота без души пуста.

· А что такое душа?

· Душа – это бог, которого я тебе показала.

Валерия больше не звонила, как будто чувствуя, что писательница не захочет с нею встречаться, а только присылала бесконечные короткие сообщения на мобильный: ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ…

Через несколько дней, поздним вечером выходя из своего подъезда на Преображенской площади, писательница увидела серебристую тойоту. Дверь ее распахнулась, и донесся грубый мужской голос дьяволицы:

· Садись.

Писательница подошла к машине и села вперед, вперив взгляд в лобовое стекло.

· Что ты с ней сделала?

И писательница поняла, что дьяволица уже все знает, но притворившись спросила:

· С кем?

· Ладно… Хватит юродствовать… Я знаю, что она таскалась к тебе на дачу вместо того чтобы ездить к матери… Я выследила ее элементарно… Но меня интересует не это… Что ты с ней сделала?

· А что происходит?

· Несколько дней назад она уехала к нам на дачу и теперь в облезлых жутких джинсах целыми днями ходит на реку взяв удочку у sosеда и ловит рыбу и потом отпускает ее, а потом долго сидит перед зеркалом и плачет… А когда хорошая погода, голая лежит в траве и смотрит в небо… Ты охуела?.. Что ты с ней сделала?

Дьяволица шипела как змея и нервно дымила сигаретой, и писательница утопая в клубах серого дыма, парализованно молчала, как перед змеиным прыжком, когда она потревоженная, подняв голову и выпуская раздвоенный язык, смертоносно гипнотизирует застывшую перед ней жертву.

· Я спрашиваю тебя: что ты с ней сделала?

· Ничего… Я только показала ей бога…

· Что-о?.. Ебанный в рот Иисус Христос!!! Что ты с ней делала? Как ты ее трогала? Как ты ее трогала, что она теперь не хочет со мной спать?!?

· Ты показала ей своего бога… а я – своего… Каждый имеет на это право, не так ли? Девочке полезно развиваться и узнавать много нового.

Писательница сидела с серьезным лицом, а внутри у нее все яростно хохотало.

· Что ты несешь чушь! Я ей ничего не показывала.

· Неужели? Ты показала ей своего бога. Твой бог – золотой телец, которому ты бесконечно молишься и заставляешь молиться ее.

· А-а… Вот оно что… Конечно лучше чтобы она продолжала снимать хуй знает какие чужие квартиры, раздвигать ноги после дефиле на подиуме перед пузатыми мужиками и жрать что попало!.. Это лучше?! Она живет как королева!

· Знаешь… Мне это не интересно.

· Ладно… ОК! Даю тебе неделю… Ты уедешь из Москвы – и надолго… Желательно навсегда, пока я жива… А если вдруг не уедешь, твои друзья даже не будут знать, где ты валяешься… Ясно?

Писательница молчала и потом вспомнив, что они с Валерией простились навсегда, сказала:

· Мы больше с ней не встречаемся.

· Это не важно… Важно только то, что ты исчезнешь… – дьяволица опять нервно закурила и трясущимися худыми руками сжала руль. – И я надеюсь, она очень скоро забудет твоего бога.

Повисла зловещая пауза, как перед смертью, а потом разразилась словами:

· Думай о душЕ, Женя… Хоть иногда думай о душЕ… Ее ведь не купишь…

Писательница вышла из машины и побрела к метро, и купив себе любимое эскимо, погуляла у церкви Ильи Пророка и в глубокие сумерки вернулась домой.

(Потом, много позже – может, через год, а может, через два – она случайно узнала, что Валерия вышла замуж за какого-то богатого предпринимателя и кажется родила сына :–)

В тот вечер Анечка пришла с работы в полночь и услышав, что произошло, позвонила Лучику, и завершив разговор лишь в час Быка, достала маленькие деревянные шахматы, привезенные снохой из Берлина, и стала медленно и sosредоточенно расставлять фигуры. 

Они выпили клинского пива «Самурай» с большими розовыми креветками, беременными микроскопической красной смородиной, сваренными в лавровом листе, мускатном орехе и свежем укропе, и писательница спокойно играя с Анечкой в шахматы, нежно трогая верхушку черной королевы, похожую на круглую грудь с жестоко разрезанным на ней sosком, мерцая таинственной улыбкой знала, и это знание ей было совсем не нужно, что воскрешенное сердце Валерии принадлежит ей, как зримая и незримая, несказанная красота этого мира.

Проснувшись поздно, на исходе часа Змеи, Анечка взяла выходной, и они поехали на Спортивную, и целый день сидели на тихом пруду, окутанном легкой рябью теплого ветерка у Новодевичьего монастыря и наблюдали за незатейливой жизнью уток. Белые величественные стены, хранящие вековые тайны («Если бы стены могли говорить»:–) занимались любовью с елями, и красные башни шахматными ладьями глядели на них открытыми окнами, и сказочная нереальная пейзажная декорация красоты, чистоты и покоя заполняла их сердце сладостной горечью бытия, и солнце падало за реку, и умирающий вечер уходил от них только затем чтобы завтра опять вернуться, и это вечное возвращение, казалось, навсегда делало их счастливыми.

· Мой роман закончен. И я ничего не боюсь, – сказала писательница. – Я люблю Москву… Люблю Питер… Кажется, я люблю весь мир… :–)

Анечка нахмурилась.

· Пожалуйста… Послушай… Я думаю, что тебе нужно уехать… Ты можешь это сделать уже завтра, а я приеду позже, когда закончу московский объект… Очень скоро…

· С Лучиком?

· С Лучиком. Мы не хотим, чтобы ты прямо сейчас возвращалась на Луну… И тем более не хотим, чтобы дьяволица с красными волосами отправила тебя туда не по твоей воле… Тебе ведь не плохо на Земле?

· Мне очень очень очень хорошо…

И солнце закатилось за реку, и старинные стены Новодевичьего монастыря призрачно осветились, и блики его света падали на пруд, и сакральные башни как факелы пламенели внутри маяками, и далекие фонари горели в деревьях как новое диковинное созвездие, и свободная неземная тишайшая ПУСТОТА разливалась в сердце сильнее и блаженнее всех алкоголей и афродизиаков, и большая золотая Луна как лето Господне дарила им свою божественную красоту, и писательница знала, что душа ее живет теперь в лунных морях, и в каждом дереве, и в каждой птице, и в каждой растущей травинке, и в каждой пойманной серебряной рыбе на далеких озерах.    

И на следующий день писательница уехала в Питер – отдохновенный город великого вдохновения имени ее вечной Музы, чтобы чаще видеться с крестницей и родить еще одного ребенка, зачатого in vitro от собственного законного мужа – ахматовской Анечки по имени Андрей, что в переводе с греческого означает «мужественный».

/правая створка раскрытого романа-триптиха/

весна 2004
/дни/

